
        
            
                
            
        

    Annotation
Люди думали, что этот день станет знаковым. Говорили – этот день войдет в историю. Действительно, день, когда Апекс поступил на розничный рынок и начал продаваться так же массово, как мобильные, обещал стать событием века, а возможно, и тысячелетия. День, когда люди смогли купить билет в прошлое, должен был запомниться навсегда. Но те, кто остался в живых, дату первой продажи прибора не помнят.В оформлении обложки использована иллюстрация автора.Содержит нецензурную брань.
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Люди думали, что этот день станет знаковым. Люди говорили – этот день войдет в историю. Действительно, день, когда Апекс поступил на розничный рынок и начал продаваться так же массово, как мобильные, обещал стать событием века, а, возможно, и тысячелетия. День, когда люди смогли купить билет в прошлое, должен был запомниться навсегда.

Но те, кто остался в живых, дату первой продажи прибора не помнят – они помнят, как 17 мая 2102 года Апекс погрузил мир во мрак.


Глава 1 


– Ах ты, сука… – хриплю я.

Красный все сильнее сдавливает мне горло. Еще немного – и я вырублюсь, вот тогда точно – поминай, как звали. Обеими руками я упираюсь в горло мерзкой твари, чувствуя, как перекатывается под её кожей что-то мерзкое, вязкое, склизкое – что-то, что наполняет эту тварь, что делает её живой, скользит под моими пальцами густыми, тошнотворно-мягкими комками. Вот дерьмо! По нутру пробегает судорога, зубы сжимаются. Я смотрю в лицо Красному и морщусь от отвращения – вблизи эти сволочи еще омерзительнее. Если издали они до дрожи напоминают человека без кожи и костей, то в паре сантиметрах от моего лица, это – отвратная субстанция из красно-коричневой жижи под прозрачной розовой пленкой-кожей вообще ни на что не похожа – просто огромная куча бурого желе. Живого желе. Круглая, как яйцо, голова Красного выдается вперед, приближается, пытается дотянуться до меня, а в следующее мгновение её передняя часть начинает трансформироваться, и там, где секунду назад ничего не было (у Красного нет лица, то есть – совсем нет), начинают вырисовываться до боли знакомые контуры – красно-коричневое месиво под розовой пленкой рисует на голове впадины и изгибы и изогнутые линии, которые складываются в тонкий нос, узкую полоску губ, худое, овальное лицо и большие глаза. Я взрываюсь – кричу, выворачиваю шею. Сердце, которое начало сбавлять темп из-за нехватки кислорода, подскочило и понеслось, как пришпоренное.

Перед смертью они примеряют лицо того, кого собираются убить.

Я смотрю в «лицо» красной мерзости и вижу себя – меня вот-вот сожрет моя же голова! Рот Красного раскрывается, являя мне мерзкую, блестящую пещеру красной глотки, глубокую до черноты – там сверкают лезвия циркулярных пил. Сука! Дергаюсь, вскрикиваю и изо всех сил пинаю Красного в живот. Тварь на сотую долю секунды отвлекается на свое тело – оно растягивается, как жевательная резинка, отбрасывая среднюю часть туловища на добрый метр, но оставляя конечности на прежнем месте, заставляя их неестественно растягиваться. Отдергиваю от его горла правую руку и хватаюсь за Апекс, мысленно рисую картинку нашей «норы» – Апекс так работает – чтобы возвращаться в исходную точку, нужно видеть её. Жму кнопку…

Раскрытая пасть Красного пронзительно визжит мне в лицо. Но теперь-то мне плевать – реальность крошится, рассыпаясь в прах, и крошечные кубики материи, похожие на пиксели, теряя твердь, осыпаются ворохом атомов и разворачиваются вспять, превращая будущее в прошлое.

***

Тихий характерный щелчок – сработала пружина Апекса, возвращая кнопку на приборе в исходное положение «выкл». Прыжок завершен. Я вернулась туда, куда должна была – высокий потолок, квадратные колонны через равные промежутки, голые бетонные стены и такой же пол, скудное освещение, которое выхватывает лишь крохотные островки огромного помещения. Твою мать… Сгибаюсь пополам, упираюсь руками в колени и судорожно хватаю ртом воздух. А коленки-то трясутся! Черт бы побрал, этих Красных! Злобно скалю зубы, дышу, как хреновый марафонец и уговариваю себя, что могло быть и хуже. Могло быть гораздо…

– Сожрали тебя, да? – тихий смех из темноты.

Дергаюсь, разгибаюсь и резко отшатываюсь назад – гребаная нервная система совершенно ни к черту! И лишь мгновением позже мозг распознает голос и дает команду сжатому в пружину телу – отбой! И тут же тело начинает трястись мелкой дрожью. Сука, прекрати! Прекрати немедленно! Дотрясешься – свои же сожрут.

– Дата? – рявкаю я с перепуга.

– Семнадцать, девять, два, – отвечает темный угол удивленно. На этот вопрос по-прежнему отвечают без промедлений, даже при условии, что он уже давно потерял всякий смысл. И лишь мгновением позже в голосе появляется хорошо знакомая надменная лень и совершенно отчетливая издёвка:

– А ты на что рассчитывала? – неторопливые шаги рисуют силуэт на фоне непроглядной темноты. Он вышагивает вразвалочку, медленно перенося вес тела сначала на левую ногу, затем – на правую и снова на левую, едва ли не походкой «от бедра». Исключительно наглый тип. Стискиваю зубы. Но очень быстрый, поэтому я натягиваю на лицо гримасу доброжелательности и пытаюсь изобразить равнодушие, несмотря на то, что своим идиотским вопросом лично расписалась в своей панике секунду назад:

– Не знаю. Ты давно здесь?

– Трое суток… – отвечает он, поравнявшись со мной, затем выдыхает, – примерно.

Улыбка на моих губах никак не держится, сползает, зараза, хоть гвоздями приколачивай. «Дата»… надо же было ляпнуть! Его самодовольная ухмылка только подтверждает – я плохая актриса, но все же расправляю плечи и спину, задираю нос и стойко держу оборону, пока взгляд из-под полуприкрытых век снисходительно елозит по моему лицу. А еще он легкий, совершенно бесшумный. Поэтому я терпелива.

– А остальные? – спрашиваю.

Какое-то время он молча разглядывает меня, и я смотрю ему в глаза, стараясь соответствовать, стараясь быть равной, учась наглости и самоуверенности прямо на скаку. Потому что он сильный.

– Близнецы еще не появлялись. Тройка, Медный и Вошь были, но ушли за полчаса до тебя.

– Втроем, что ли?

Он молча кивает и по-прежнему водит острым лезвием узких зрачков от моих глаз, к носу, губам, скулам и возвращается к переносице, чтобы, резанув по сетчатке, начать эту пытку заново.

– Зачем?

Я молюсь всем Богам и жду. Он лениво пожимает плечами:

– За батарейками, вроде.

«Вроде»… Можно подумать, что они могут выйти за порог, не отчитавшись. Вот что на самом деле мерзко, так это то, что его положение никто и никогда официально не закреплял – ни в одной норе, ни в одном «крысятнике» больше не осталось и следа былой субординации – все сожрал Апекс. Раз и навсегда. Теперь никто никому не подчиняется. Апекс стер с лица Земли всякую власть и подарил людям анархию во всей её красе, без всякой романтической хрени, вроде «секс, наркотики, рок-энд-рол». И вот тогда-то выяснилось, что даже те, кто во всеуслышание кричали о ней, призывали её, на деле оказались совершенно не готовы к оборотной стороне медали. Анархия – она для безжалостных от природы, жестоких по своей сути, а таких – раз, два и обчелся. Но сегодня к каждому такому, как к магниту, тянутся люди, добровольно передавая бразды правления – без жесткой руководящей власти размякшие, бесхребетные люди чувствуют себя, как без трусов – ходить можно, но уж очень непривычно. Даже на грани вымирания людям нужна «сволочь», которая будет принимать непопулярные решения за них. Поэтому хаотично и беспорядочно создавались крохотные норы численностью не более тридцати-сорока человек и очень большие мини-государства, где число выживших давно перевалило за две с половиной тысячи. Наша «сволочь» стоит передо мной и в упор рассматривает мое лицо. Он – мой ровесник, но я чувствую себя на десять, а то и на пятнадцать лет младше. Он не высокий, не здоровый, как предводители некоторых стай, его лицо не испещрено сеткой боевых шрамов и у него все конечности на месте (по крайней мере, те из них, что видны). Но он лишен жалости, а это с лихвой окупает всё вышеперечисленное.

Он спрашивает:

– Есть будешь?

– Буду.

Еще одна секундная пауза – лишь для того, что окончательно расставить акценты в этой невербальной пляске. Кто у нас подтухшее дерьмо? Я, конечно. Вот… умница. Он обходит меня, медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно невысокое тело весит целую тонну, а я чувствую холодную каплю пота, ползущую по моей спине. Закрываю глаза – больше сегодня я не потяну ничего. Мой запас прочности – на нуле, стрелка – в красной зоне, и я молюсь, чтобы это испытание было последним… нет, нет – крайним (сейчас все говорят «крайний», как парашютисты) на сегодняшний день, потому что больше мне не сдюжить. Нужно поспать. Да и не поспать вовсе, а просто остаться одной – там, где никто не будет смотреть мне в лицо и искать там бессилие. Бессилие, будь оно неладно, стало камнем преткновения современного мира. Страхом сегодня никого не удивишь – сейчас все живут в нем. Отчаяньем, жестокостью, предательством, наглостью, подлостью – тоже, а вот бессилие… бессилие – это крест. Тот, кто сдался – идет на корм Красным. Тот, кто сдался – балласт, и он на хер не нужен, когда судно идет ко дну.

Поворачиваюсь и иду следом. Я не хочу есть, но плохо есть, плохо спать, плохо бегать, соображать – значит проявить бессилие, и мы снова возвращаемся к правилу первому – отставших не ждут, балласт – за борт. А я за борт не хочу.

Центрального освещения не стало с самого начала, а потому тот немногий свет, что есть – лампочки на шестьдесят ватт, запитанные от автомобильных аккумуляторов, и самые простые парафиновые свечи. В этом полумраке, естественно, ничего не видно, но всё время, что я давлюсь консервами и пихаю в себя серый, плоский хлеб, он пристально смотрит на меня – это такой ежедневный экзамен, и ты, хочешь, не хочешь, должен делать вид, что голоден. Границы личного пали – люди не могут, да и не хотят оставаться одни, и теперь еда, сон, досуг становятся достоянием общественности. Мы, как заведенные куклы, должны всё время быть в полной боевой готовности, чего бы это ни касалось. Еда, сон, тело, мысли, чувства, реакции – все по максимуму, все снято с предохранителя. Иначе ты идешь на корм Красным. Здесь обязывают наслаждаться жизнью, даже если она встала поперек горла, как рыбья кость, потому что иначе ты – балласт, бесполезный рот, который не просто не оправдывает свой паек, но, что гораздо хуже, подведет в самый неподходящий момент. Ты обязан привыкнуть, приспособиться, обязан выработать иммунитет к тому, что творится вокруг а иначе…

– Кто тебя сожрал?

Поднимаю на него глаза – глупый вопрос. Кто еще мог, если не Красный? До каннибализма дело еще не дошло, но всё же, я отвечаю:

– Красный.

– Большой?

Голос у него мягкий, тихий. От этого становится нехорошо, и перловка с говядиной лезет вверх по глотке, словно говядина еще живая.

– Средний, – я пожимаю плечами, словно мне от его голоса, от его взгляда, от его манеры говорить ни холодно, ни жарко. Он терпеливо наблюдает мое представление – те, кто все еще умеют разыгрывать стойкость, пока – не балласт. Но, как я уже говорила, официально у нас нет руководителя, а потому хамство и грубость дозволены, а в некоторых ситуациях даже приветствуются, а потому я говорю с набитым ртом. – Ты мне пожрать дашь? – облизываю грязные пальцы, потому что мне было лень идти за ложкой, лень разогревать перловку с говядиной, а её в неразогретом виде можно выковыривать прямо из банки и есть кусками. – Или так и будешь мне в рот заглядывать? Может, еще куда заглянешь? У меня, кроме рта, есть и другие отверстия.

Он смеется:

– Например?

– Уши, нос – выбирай, что больше нравится.

Я такая смелая, потому что точно знаю – никакие из моих отверстий ему и даром не нужны, но если ты можешь нести откровенную пошлятину, не краснея – это огромный плюс. Умеешь правдоподобно пороть чушь – плюс. Собираешь всякий мусорный бред из своей головы и выдаешь его за философские умозаключения – плюс. Ловко сочиняешь матерные частушки и анекдоты – тебе вообще нет цены. В общем, всё, что хоть как-то отображает мыслительную деятельность в твое голове, идет тебе в зачет, потому что это значит, что ты всё еще жив, а главное, что всё еще хочешь жить.

Какое-то время мы смотрим друг на друга, а потом он поворачивается и кивает головой в сторону:

– В ду́ше есть вода, возможно еще теплая. Последнее чистое полотенце я на себя потратил – оно висит рядом, на вешалке и, поверь мне на слово, это – самая чистая альтернатива.

– Разберусь, – говорю я.

Он кивает и поднимается. Когда он выходит из «кухни», мне становится так легко, что я готова пуститься в пляс. Жую и ногой притоптываю, потому что когда не тебя не смотрят, еда становится вкуснее. Я жую и думаю, почему, из всех выживших, мне единственной еда не кажется омерзительной? Все твердят, что им осточертели консервы, а хлеб, который мы делаем, на вкус – как туалетная бумага. Но мне так не кажется. Во-первых, потому что я не из тех, кто знает вкус туалетной бумаги, а во-вторых, мне, действительно, не противно – да, я не в восторге и смело могу не есть, если того потребуют обстоятельства, но и плеваться мне тоже не хочется. Но в первое время всякий раз, когда люди ели, мне приходилось незаметно оглядываться по сторонам, и если я видела, как люди кривятся и морщатся, я копировала их, что бы ни лежало у меня на тарелке. Это теперь в этом нет необходимости, потому что теперь они всё обо мне знают, но время от времени по людским лицам пробегает волна омерзения, и тогда я кривлю лицо с ними заодно, на «автомате». Потому что в наше время нельзя выделяться. В наше время жизненно необходимо делать, как другие делают, мыслить, как другие мыслят. Слишком хорошо – тоже не хорошо – равно как и бессильных, инакомыслящих тоже не любят. Пожалуй, даже больше, чем первых, а потому ты обязан подстроиться под единый стандарт – не больше, не меньше, не тише, не громче, не уже, не шире, и уж совершенно точно, не умнее остальных. И не потому, что того требуют надуманные правила, высосанные из пальца, условности современного общества (вернее того, что от него осталось), а потому, что таковы законы реальной, уличной жизни – ты обязан быть нужного калибра, потому как иначе просто не поместишься в обойму. И не выживешь.

С едой покончено. Я убираю со стола, мою посуду в тазу с водой – глубокую алюминиевую чашку, битую и кривую – выливаю грязную воду в ливневку у стены, вытираю руки полотенцем. «Кухня», «душ», «спальня» – все это тоже условности, которые люди притащили из прошлого. В конце концов, надо же как-то называть ту часть подземной парковки, где мы едим? Не говорить же «то место, где едят» или «там, где стол»? Слишком неудобно, а потому, та часть подземелья, где стоит длинный стол, в углу, прямо на полу возле стены, аккуратными колоннами составлены чашки, вложенные одна в другую, а крохотная одноконфорочная плитка покоится на старой неработающей морозильной камере, у нас зовется кухней. Эта морозильная камера, кстати, вгоняет меня в ту же депрессию, что и «надоевшая» еда – каждый, кто видел её впервые, улыбался и говорил: «О! У моей бабушки была такая». Потом – дружный смех, теплые улыбки, на которые мне совершенно нечего было ответить – у моей бабушки её не было, потому как не было, собственно, самой бабушки.

Пересекаю стоянку под гулкое эхо собственных шагов, чувствуя на себе его взгляд, и подхожу к огромной бочке, намертво присобаченной к бетонной стене. Центральное водоснабжение, не работает тоже, а потому это стало самым простым решением. На самом деле у нас есть не только самое просто, но и привычное решение – оно находится на первом этаже, в служебном помещении – три душевые, одна из которых была доработана согласно суровым реалиям нашего времени. Она рабочая, но ею уже давно никто не пользуется, потому как слишком трудоемкий процесс нагрева, слишком долго ждать и слишком далеко идти, а потому… бочка почти под самым полотком, из неё выходит гибкий шланг, на конце которого старая пластиковая лейка – очень маленькая, чтобы не тратить много воды. Это наш «душ». Под пристальным взглядом я снимаю с себя одежду – тело мгновенно покрывается каскадом мурашек, потому что семнадцатое сентября хоть и пришлось на пик «бабьего лета», но все же это уже осень, и от былой жары осталось не так много. Встаю голыми ногами на резиновый коврик на полу. Я не тружусь доставать ширму – взгляд из темноты меня не смущает. Мне плевать, потому что в наши дни мое тело настолько же далеко от идеала женской красоты, насколько далека от сексуальности дохлая крыса. Помню, как однажды Медный, глядя на меня, в чем мать родила, сказал мне, что в былые времена я бы пользовалась спросом у мужчин. Помню, я оглядела свое тело и вопросительно подняла на него брови. Тогда он рассказал мне, что на заре двадцать первого века в моду вошли именно такие, как я – тонкие, жилистые, с минимальной прослойкой сала и ярко очерченным рельефом мышц. Он сказал, что, не обремененные лямкой работы, женщины того времени половину своего свободного времени проводили в тренажерных залах, чтобы добиться эффекта «сушеной воблы». Все это он говорил, равнодушно оглядывая мои подтянутые бедра, плоский живот, на котором отчетливо виден рисунок пресса, упругий зад и маленькую грудь – и смотрел на меня, как на дохлую крысу. Тогда, в тот самый момент, мне было обидно до слёз. Но позже я смирилась с тем, что мне никогда не быть желанной, и на удивление быстро ужилась с этой мыслью. Двадцать второй век принес совершенно иные стандарты женской красоты, которые не опускались ниже ста килограммов, а с таким темпом жизни, скоростью бега и рационом питания сексуальной мне не стать никогда. Поэтому я безо всякого стеснения поворачиваю вентиль. Вода – прохладным шелком по горячей спине, и я улыбаюсь. Нежный шелк воды струится по коже, смывая с меня пыль, пот и соль – мое тело наслаждается, раскрываясь, словно цветок – вода струится по шее, спине, ягодицам, ногам, забирая с собой крохотные частички меня, она вытягивает электричество из моих мышц, оставляя приятную пустоту. Вода творит чудеса, она – словно объятия старого друга, она множит на ноль усталость и смывает раздражение, забирая их с собой, заливая ими резиновый коврик, смывая их на бетонный пол, стремясь грязным ручьем вдоль стены и падая сквозь широкие прутья ливнёвки, ускользая куда-то вниз, по сточным трубам. Во всем мире, пожалуй, только вода по-прежнему может двигаться туда, куда ей хочется. Водоотведение тоже не работает, а потому некоторые футурологи-юмористы предрекают нам утопнуть в собственном дерьме в самое ближайшее время.

Закрываю вентиль и беру полотенце. Оно все еще влажное, но чистое – надо отдать должное «нашему жестокому» – он весьма чистоплотен, за ним хоть трусы донашивай. Вытираюсь и вешаю обратно – в нашем мире никто не пользуется свежими полотенцами, а потому я расправляю его, что бы те, кто будет вытираться после меня, могли пофантазировать, что на нем муха не сидела. Одеваюсь и поворачиваюсь – долго вглядываюсь в темноту подземной стоянки и никак не могу найти его. Странное чувство – взгляд ощущаю, а человека не вижу. Очень неприятно, и само собой, он это понимает. Поэтому-то и не торопится. Опускаю глаза и решаю не искать. В конце концов, он и сам не постесняется заявить о себе, если что-то будет нужно. Медленно обуваюсь и неторопливо затягиваю шнурки на кроссовках, любуясь белой фирменной «галкой» на внешнем боку кроссовок. Люблю хорошие «кроссы». Кроме меня их никто не носит, поэтому у меня огромный выбор – меняй хоть каждый день. Остальные уже давно пришли к выводу, что кроссовки в наше время – вещь, мягко говоря, непрактичная, а потому все носят «берцы». А по мне, так ничего уродливее человечество еще не придумало, и, боюсь, уже не сподобится. Поворачиваю ногу, осматриваю кроссовки со всех сторон и тяжело вздыхаю – на правой ноге, с внешней стороны, как раз между тканью и подошвой, зияет дыра в пару пальцев. Придется выбросить. Очень жаль. Мне они нравились. Вот почему кроссовки никто не носит – потому что никто из представителей этого типа обуви, к какому бы громкому имени они ни принадлежали, не выдержит быстрого бега по пересеченной местности, по раскуроченным дорогам, заваленным камнями. Они не выдерживают низкой влажности – ломаются, как трухлявая кора, не справляются с альпинистскими марш-бросками, когда стены домов превращаются в вертикальную полосу препятствий. Поэтому берцы практичнее. Поэтому-то я их и не ношу. Я улыбаюсь одними губами и стараюсь запихать свою улыбочку, куда подальше – вот теперь-то, блядь, она расцвела. Стискиваю зубы, матерю себя – мне требуется несколько минут, чтобы лицо стало таким, каким ему быть полагается – резиновой маской с застывшей на ней печатью принуждения и необходимости. Поднимаю голову и кричу в обитаемую часть темноты:

– Я нужна?

Тихий шелест шагов, еле слышных, крадущихся, словно я – не человек, словно я – Красный. Он подходит, смотрит на меня, он улыбается:

– Куда собралась?

Смотрю на тонкий серп улыбки, судорожно вглядываюсь в узкий просвет между веками, а в голове носятся, бегают, спотыкаются и валят друг друга на пол в бессмысленной суете, мысли, одна другой дурнее. Он медленно жует корку серого хлеба. Молча демонстрирую дыру в кроссовке. Он смотрит на неё, понимающе кивает. В сотый раз он предлагает мне надеть берцы.

– Они тяжелые, – говорю я. – В них ноги не поднять. Они весят половину меня, как мне в них бегать?

Он снова понимающе кивает, только теперь его лицо растягивает не улыбка, а оскал – мы поднимали эту тему неоднократно, и он – не идиот. Тут, в общем-то, и семи пядей во лбу не нужно – в мире, где всем плевать, как они выглядят, что они едят, как часто моются, в мире, где больше не осталось стен, где рушились последние останки личной жизни, как понятия, где не осталось порядка, но и хаос на его место не пришел, в мире, где секс был разрешен и приветствовался, но никто не занимался им, потому что все человеческое в нас гибло, определенно не было никакой потребности в красивой обуви. Была потребность – в прочной. Все внутри нас кричало о том, что грядет конец света, закат человеческой расы, а я волнуюсь о красоте своих ног. Инстинкт размножения задохнулся внутри наших тел – в нем просто отпала нужда, ведь если два человека не в состоянии породить третьего, в сексе просто нет необходимости. А я тут о кроссовках, знаете ли. Полагаю, это кажется странным и звучит совершенно неправдоподобно, но в далеком будущем, когда весь мир полетел к чертям, когда никто никого не ограничивает, люди перестали хотеть – и не только другу друга, они перестали есть от пуза, пить спиртное, употреблять наркотики, спать до обеда, валяться без дела сутками напролет и пялить глаза в книги. Мы боялись, что все кругом начнет сыпаться, превращаться в тлен и песок – здания – крошиться, вываливаться – камень, и кирпич будет рассыпаться в труху, бетон снова станет залежами породы, только теперь будет зарыт не в землю, а в стены. Но этого не случилось. Все стоит нетронутым – точно таким же, каким было в тот злополучный день. Люди погибают, раздираемые Красными на части, они умирают, не успев почувствовать боль, людей косят самые простые болезни, и банальная простуда легко превращается в воспаление легких, и мы ничего не можем с этим сделать. Не потому, что нет препаратов, а потому что вымерли все, кто знал, как ими пользоваться. Аптеки переполнены, продуктовые прилавки все еще забиты продуктами, но человечество – величайшей виток эволюции – гибнет. Из прошлого осталась только музыка – странно сказать, но семь нот держат нас на плаву, не дают оскотиниться, сохраняют некоторый баланс между человеком и животным. Словно личный психолог, друг и любовница, у каждого из нас свой персональный аудиоплеер, и чтобы вы не думали, что все настолько плохо, скажу – самое восхитительное, вечное и прекрасное, что мы создали по-прежнему с нами. Мы храним это бережно и нежно, мы с любовью носим музыку во внутренних карманах и прячем её от посторонних ушей. Забавно, но сейчас вы гораздо быстрее увидите чью-то голую жопу, нежели его плейлист. Жопа – как жопа, у всех одинаковая, а вот плейлист – слишком личное, очень уж интимное. На зарядку плееров никто не жалеет аккумуляторов – это свято. Если бы не музыка, передохли бы, как крысы, уже давным-давно. Кстати, о крысах…

– Так я нужна или нет? Полотенец чистых нет? Могу стиркой заняться…

– Не надо. Половину старых мы пустили на тряпки, а те, что пригодны, уже постираны. А еще мы наткнулись на отдел всякого домашнего барахла на третьем этаже, так что…

– А какого хрена ты сказал, что это последнее чистое?

– А какого хрена ты все еще веришь людям на слово?

– Ну и мудак же ты… – говорю я, завязывая второй кроссовок. Поднимаюсь и разгибаюсь во весь свой полутораметровый рост и смотрю ему в глаза. – Я – наверх, за обувью.

Обхожу его и медленно шагаю к лестнице, ведущей из подземной стоянки на первый этаж. Все время чувствую на себе его взгляд, словно у меня глаза на спине – вижу, как он раскрывает рот и наполняет легкие кислородом, чтобы кинуть, будто бы в пустоту слова, сказанные вроде как в никуда, но обращенные именно ко мне:

– Как бы нам случайно, глупо и нелепо не потерять коллегу из тупого упрямства…

Останавливаюсь и замираю. Тварь обнаглевшая! Скалю зубы, зная, что он не видит, но оборачиваюсь с лицом-маской:

– Давай уже на чистоту?

– Да куда уж чище-то?

– Хочешь сбросить меня?

Он пожимает плечами так, словно мы все еще обсуждаем полотенца:

– Это не я хочу. Судя по всему, этого хочешь ты.

– Не хочу.

– Эт хорошо…

– А вот этот треп про потерю коллеги к чему вообще?

– Этот треп не про потерю кого бы то ни было, а про тупое упрямство, – он резко срывается с места и шагает ко мне, и теперь в его походке нет тяжести, нет лени. – Этот треп про то, что у тебя подошва может разлететься прямо на ходу, а ты волнуешься о том, как выглядит твоя нога, – он мгновенно ускоряется, хватает меня за грудки. – Я сто раз тебе говорил – обуйся!

– Они тяжелые!

– Не тяжелее твоей задницы!

– Тебе легко говорить! – я пытаюсь вырваться. – В тебе сколько? Семьдесят? Семьдесят пять?

Тут он выпускает из своих рук мою одежду, резко наклоняется и хватает меня за правую ногу, легко отрывая её от земли. Я едва сохраняю равновесие, нелепо размахиваю руками, цепляюсь за него, впиваясь пальцами в его спину, в то время как его пальцы скользят в дыру в моей кроссовке. А в следующее мгновение мою ступню резко и больно тянет вниз, словно по моей ноге проехал грузовик – жуткий треск оглушает меня, разлетаясь в разные стороны, отражаясь от стен, пола и потолка, а секундой позже моей ноге становится прохладно и свободно. Эта сволочь разгибается и рычит мне в лицо:

– Если такое произойдет на улице… – он машет перед моим лицом оторванной подошвой моей кроссовки, я щурю глаза, хмурю брови и уворачиваюсь, – … первый же Красный, который добежит до тебя, взорвет твои кишки, как фейерверк! – он отбрасывает в сторону кусок белой пены, я делаю шаг назад, чувствую правой ногой ледяной бетонный пол. – Когда будешь лежать и смотреть, как летит в небо твоё нутро, помни, что ты пожертвовала им ради красивой, ЛЕГКОЙ обуви!

Он толкает меня, я делаю несколько шагов назад и тут же взрываюсь потоком слёз и истерики – я раскрываю рот, как рыба, выброшенная на берег и беззвучно рыдаю, закрывая руками лицо, и пячусь назад под градом его слов:

– Какого хрена ты рыдаешь? Тебе ли рыдать, а? Вот когда увидишь это своими собственными глазами, вот тогда и рыдать будешь! – он идет на меня и ярость шрапнелью летит из его уст. – Думаешь, большое удовольствие смотреть на твои потроха? Пошла на хер отсюда, и чтоб я тебя больше не видел в этом дерьме! Еще раз увижу – отрублю стопы вместе с ними!

Я разворачиваюсь и бегу со всех ног. Не разбирая пути, не глядя, через три ступеньки, словно сам черт за мной несется, я лечу вверх по лестнице, забираясь все выше и выше. Как будто там другая реальность, словно там наверху чище и светлее от того, что ближе к солнцу. Там не ближе к солнцу, там дальше от сборища подвальных крыс. Я останавливаюсь не потому что устала, а потому, что сама себе приказала – стоп. Бегать я привыкла, потому легко могу добраться до крыши, а там, чего доброго, сигануть с неё, даже не заметив. Стой! Стой. Остановись… Шелест дыхания, грохот сердца, истерика в кончиках пальцев. Тихо…тихо… Дрожь, дыхание, стук. Вот сука! Вот мразь! Гребаная тварь! Лестница, другая, третья. Самого бы тебя к Красным. Уж я бы на твои кишки полюбовалась бы, скотина. Оглядываю лестничный пролет, чтобы понять, куда меня занесло. Седьмой этаж. Твою мать, даже не заметила. На дрожащих ногах – обратно вниз – одна нога ступает на теплое и пружинистое, другая – на холодное и твердое. Крою матом и тут же уговариваю себя, что один мат за другим – очень неэффективный способ успокоится. Разбавляю маты нормальными словами, но всякое словесное дерьмо, вроде «ублюдка», «поддонка» и «мудака» льется из меня вне очереди. Какой этаж? Третий. Иду к двери, которая ведет к служебному выходу на этаж, и толкаю её.

Огромный длинный коридор открывается предо мной, распускаясь длинной широкой улицей, расходясь в стороны короткими веточками стеклянных витрин – большие и маленькие альвеолы, где за стеклами – куча теперь уже никому не нужного барахла. Когда Апекс стер с лица Земли жизнь в её привычном понимании, когда все рухнуло и разлетелось на куски, когда на улицы хлынули Красные, те из рода людского, кто был быстрее, сообразительнее и сумел выжить, попрятались там, куда успели добежать. Я в числе восьми сотен других крыс оказалась в огромном торговом центре. Делаю шаг вперед, еще один и еще. Тихо. Склеп. Памятник былому. Правая нога начала вопить о холоде – отпускает потихонечку. Я ускоряюсь и иду вперед, оглядываясь по сторонам – тут не опасно, здание забаррикадировано, но я все еще на взводе, а потому все мое тело – ржавая, тугая пружина, которая никак не может вернуться в исходное положение и расслабить витки. Ублюдок! Вывел меня, довел до слёз. Ведь видел же, что на честном слове держусь… Длинный коридор мелькает высокими стеклами витрин по обе стороны коридора. А я-то хороша – не зря Медный меня дурой называет. «Дура дурой» – конец цитаты. Длинный коридор упирается в стену и разделяется в двух противоположных направлениях. Я поворачиваю направо и сбавляю темп. Торопиться уже некуда – обосралась по полной, теперь-то куда спешить? Слева – глухая стена, а по правую руку – отдел с декоративной косметикой (туда никто ни разу не заходил), дальше – отдел домашнего текстиля (там пустые полки, а на полу можно разглядеть старые и совсем свежие следы от пыльных ботинок), следом – отдел нижнего белья (здесь стало пусто почти сразу же, и только один – единственный манекен все еще одет в вызывающий, нежно-розовый комплект откровенно порнографического контента), и, наконец, отдел, где исполинская вывеска и высокие стеклянные витрины, где огромные растяжки, плакаты и стены оклеены фотообоями с людьми, застывшими в прыжке, бросающими в кольцо баскетбольный мяч или запечатленными в момент отрыва ноги от беговой дорожки – замороженные во времени, застывшие в неподвижности подтянутые тела, покрытые капельками пота, сконцентрированные лица, сжатые в кулаки ладони, оскаленные клыки. Оглядываюсь и смотрю на этих людей, и впервые мне становится интересно, вот они – те, кто позировали для этих фото – выжили? Привычным движением огибаю центральную стойку, где висят зимние пуховики, и шагаю к стенду с обувью, останавливаюсь напротив и прицельно смотрю на четыре модели, которые присмотрела уже давно, тяну руку к одной из пар и… останавливаюсь. Вот сука! Одергиваю руку, словно мне по пальцам линейкой врезали. С тоской оглядываю огромный стенд – яркие, красивые, легкие торпеды с тонкими дышащими стельками, гнущимся верхом и обтекаемыми формами подошвы из пены. Теперь это и не для меня тоже. Вот ублюдок, мать его! Рычу и разуваюсь – снимаю свои кроссы, в сердцах швыряю об пол то, что осталось от правой кроссовки и забрасываю в дальний угол уцелевшую левую. Черт бы тебя побрал!

Разворачиваюсь и выхожу из отдела босиком.

То, что мне нужно, находится этажом выше, и я иду обратной дорогой, повернув налево на первой же развилке. Еще одна причина, почему он настаивает на берцах, это их месторасположение – единственный отдел, где когда-то продавалась спецодежда, а теперь хранится весь наш вещевой запас, в том числе и, мать их за ногу, берцы, находится на четвертом этаже. А там у нас живет Василий. Мурашки по коже, ком подступает к горлу, бросает в жар и холод одновременно. Коридор упирается в невзрачную дверь, и я снова выхожу на лестницу. Поднимаюсь по ступеням, ступая ногами в носках прямо по холодному кафелю, и очень скоро оказываюсь напротив двери четвертого этажа. Вдох, выдох – кишки заворачиваются, спина покрывается испариной. Да не стой же ты!

Толкаю дверь, и та бесшумно открывается. На этаже звенящая тишина, словно туман в воздухе, осязаема и ощущается тонким смогом, легкой взвесью, стелящейся по углам огромного темного коридора. Делаю шаг и внимательно вслушиваюсь. Тут тоже безопасно – он очень надежно заперт, но мне все равно нехорошо. Руки трясутся, горло высохло, язык онемел. Вдруг, он вырвался? Маловероятно, но все же… Еще несколько шагов делают меня смелее, и я ускоряюсь. Мимо Василия не пройдешь – он прямо в центре развилки и другими путями к обуви не подобраться. Зачем? Ну, во-первых, целенаправленно следить за ним некому, да и желающих немного – кому же хочется таращиться на эту хрень двадцать четыре часа в сутки, а потому это единственный способ отслеживать его судьбу. Ну, а во-вторых… во-вторых, наша сволочь утверждает, что мы должны воспринимать их, как должное, мы обязаны приучить себя относиться к ним равнодушно. Если получится. А если не получится, то хотя бы не впадать в ступор. В идеале мы должны выработать иммунитет, и это своеобразная прививка: «Василий должен стать обыденностью, такой же простой и рутинной вещью, как собственное дерьмо в толчке», – конец цитаты.

Впереди вырисовывается огромный куб – мы долго и кропотливо ваяли его на протяжении многих реверсов, и его очертания отпечатались в мозгу так отчетливо, что я досконально помню все детали его конструкции. Я знаю, что он очень прочен, но все же, кишка за кишку заворачивается, и сердце неистово колотится в груди. Куб растет, мое сердце бешено молотит. Мои шаги не слышны, дыхание – через рот – чтобы и мышь ухом не повела. Движение вдоль стены, я осторожно, очень тихо приближаюсь к огромному прозрачному сооружению из закаленного стекла, чтобы не…

БАХ!

Резкий, громкий удар о стекло. Визжу, отбегаю назад. Мотор в груди так долбит, что я ничего не слышу, кроме грохота крови в ушах. Я неистово шарю глазами по кубу, отступая на полусогнутых, готовая в любой момент припустить, если понадобится. Но проходит секунда, две, три… я вижу его. Он – внутри. Вот ублюдок… Красная тварь расцветает по ту сторону стекла, вырастая во весь рост – длинные ноги поднимают гибкое тело, тонкие руки впиваются в стекло и, словно силиконовые, прилипают к поверхности, как будто он задумал просочиться сквозь несколько слоев ударопрочного стекла. Его тело – безликая масса, без костей, формы и сущности. Он похож на человека лишь потому, что охотится на него. По ту сторону стекла на меня смотрит Красный – его лицо вглядывается в темноту коридора, пытаясь копировать меня. И именно попытка повторить заставляет меня сделать еще один шаг назад. Копируют они весьма достоверно, при том, что у него даже глаз нет, и видит он меня не благодаря отраженному свету (мы абсолютно точно знаем – они видят в кромешной тьме). Уши ему без надобности, потому что для них слышать – не значит уловить движение волны, и децибелы им по боку. И чует он меня не носом. Вся эта мерзкая красно-коричневая жижа под прозрачно-розовой кожей – один большой, единый орган осязания. Красный – огромный датчик, настроенный на человека. Датчик и изощренный способ убийства. И вся его система обнаружения работает совершенно иным способом – он нас просто чует. Не знаю – как, понятия не имею, с чем это можно сравнить, потому что никто не знает принципа работы его «радара», но одно могу сказать наверняка – он найдет человека за семью замками, отыщет в самую глухую, беспроглядную ночь при полном штиле. Вы не обманете его запахом, не собьете со следа звуками и следами ног, если будете идти спиной вперед. Ему плевать, что вы там вытворяете – он видит вас всем своим существом.

Останавливаюсь. Красный замирает вслед за мной. Может, минуту, а может всю мою жизнь мы пялимся друг на друга, словно время что-то решит. Смотри не смотри, никому из нас ничего непредвиденного эта ситуация не сулит – он за стеклом и добраться до меня не сможет, я – тоже за стеклом, хоть и по эту сторону, и мне нечего бояться. Но это только на словах так просто, а на деле, чтобы сделать шаг вперед, мне понадобилось всё мое изрядно потрепанное мужество. Шаг и еще один, сокращают расстояние между мной и стеклянной клеткой, и все меньше и меньше уверенности в моих движениях, и все сильнее урчит в кишках – блин, не обделаться бы. Все время красный неотрывно следит за мной – его круглая голова нацелена на меня, и лицо, если так можно назвать ровную выпуклую поверхность, где ни глаз, ни носа, ни ушей – просто ровное красно-коричневое яйцо в мутной розовой пленке – внимательно всматривается в меня, ловя в кромешной тишине каждый звук, каждый трусливый импульс, что роняет в пустоту мое тело. Красный тянет голову вниз, опуская её ниже уровня плеч, и прижимает покатый лоб к стеклу – тот расплющивается и рассекается по прозрачной перегородке, и я очень красочно представляю себе, что было бы, будь мы оба свободны.

– Привет, Василий… – непонятно зачем говорю я, обходя прозрачный куб слева. Красный отлепляет голову и руки от передней стенки куба и медленно переступает ногами, следуя за мной. Обхожу левый угол стеклянного карцера и наблюдаю за тем, как двигается Красный – неуклюже, неловко, медленно. Медный говорит, что это была наша первая ошибка – когда мы впервые увидели этих тварей, мы подумали, что эта мерзкая куча дерьма не может причинить нам вред, поскольку на неё смотреть-то было жалко, не то что бояться – странное, жалкое, жуткое существо, которое толком со своими – то конечностями сладить не может. В спокойном состоянии они похожи на шевелящееся желе, и никому и в голову не пришло бегать от существа, которое еле тащит студенистое туловище на тонких, бесформенных, подгибающихся ногах. Как же дорого обошлась нам наша гордыня – в тот первый день счет шел не на сотни – тогда люди гибли тысячами. Второй ошибкой было полагать, что у них нет рта…

Вытянутое яйцо-лицо разделилось пополам, и нижний кусок «лица» почти отвалился – рот появился там, где и должен был, что случалось не всегда, но был неестественно огромен. Мое лицо совершенно непроизвольно скривилась от отвращения, наблюдая за попытками Василия вернуть на место сползающую на грудь нижнюю челюсть – внутри расцветала сверкающая россыпь зубов, искрящихся в скудном свете опасной красотой ленточной пилы в несколько рядов – крошечные, мелкие, их было так много, что они спускались почти до самого горла, выстилая рот твари смертью. Упавшая нижняя челюсть вернулась на место, только теперь рот стал круглым и напрочь лишился губ – Красный прилип ртом к стеклу и присосался на манер пиявки, демонстрируя мне свои намеренья.

Вот тут я захохотала – нашел, чем напугать! Ваши глотки уже давно стали для человечества синонимом дешевых второсортных порнушек – неестественно, бездарно, сюжет избит, актеры невразумительны и вообще, всё это уже где-то было. Я показала ему средний палец, и уже было собиралась отвернуться – надо же, наконец, достать эти гребанные берцы – но тут Красный отлепил свой хобот, вытянулся в стройную прямую и красочно показал мне, как хорошо знает, чего я боюсь.

Чего мы все боимся.

Он съежился, уменьшаясь прямо на глазах, словно кто-то стравливает воздух из воздушного шара. Я дернулась – улыбка сползла с моего лица. По ту сторону стекла бесформенное желе обретало форму, и я уже знала, что это будет – моя голова непроизвольно замоталась в стороны. Пячусь назад и смотрю, как красно-коричневое месиво становится тонким и хрупким – шея, плечи, руки становятся покатыми, но слегка угловатыми, отчего скорее напоминают мальчишку, нежели двадцатиоднолетнюю девушку. Но я точно узнаю рельеф живота, плоских, иссушенных бегом бедер и изгиб икр, которые выдают заядлого спринтера – там, за стеклом, появляюсь я. Раскрываю рот в немом мате – Красный не умеет копировать цвет, текстуру, детали, но и того, что я вижу вполне достаточно, чтобы взорвать мой пульс до небывалых высот. Красно-коричневая «я» пялится на меня с той стороны стекла – её руки – безвольными плетями вдоль тела, её ноги косолапят, а голова прямо и беззастенчиво сверлит меня несуществующими глазами. Красный умеет копировать лишь формы, а потому «я» по ту сторону стекла выглядит, как статуэтка из кишок и крови, завернутая в розовый презерватив.

Мой желудок метнулся к горлу. Разворачиваюсь и бегу, оставляя за своей спиной прозрачный куб и мерзкую тварь, которую мы ласково именуем Василием.

***

Мой взгляд елозит по тонким травинкам – их зелень, нарочито яркая, сочная, покрытая жемчугом прозрачной росы, рябит в глазах, будто движется. Медный сказал, что на самом деле трава не была такой зеленой. Но мне плевать, потому как она, сфотографированная и приукрашенная, гораздо живее, чем та, что сейчас на улицах. Беглый взгляд в угол – оттуда не меня ехидно смотрит пара полуботинок на шнуровке. Отворачиваюсь – глаза б мои не видели этого уродства. Ложусь на спину и смотрю на потолок – там голубое небо с одной стороны и звездное иссиня-черное с другой. Смена дня и ночи тоже не выглядела так, как на моем потолке. В тысячный раз задаю себе вопрос – почему я не помню элементарных вещей? Смотрю на резкую черту, отделяющую день от ночи, (фотообои с голубым небом я просто наклеила встык с фотообоями звездного неба) и пытаюсь представить себе, как же она выглядела на самом деле. Медный рассказывал, Тройка показывала фото, но я так и не поняла, как яркое голубое небо может превратиться в черную звездную ночь посредствам ярко-красного шара – чтобы получить черное из голубого, нужно оранжево-красное? В моей голове это не укладывалось. Переворачиваюсь на живот и чувствую, как подо мной перекатываются пружины матраса – я его просто на пол бросила. Смотрю на пшеничное море: рассветное солнце играет в колосках, и кажется, что каждое зернышко – из чистого золота. Естественно, Медный и тут сказал, что это тоже не было и в половину так красиво, как на моих фотообоях. А сам добрых полчаса (если не больше) молча рассматривал рожь в рассветном мареве. Мне тогда казалось, что он на грани – было в его лице что-то такое, что сделало его самым несчастным, самым опустошенным человеком на всей земле, готовым прямо сейчас бросить все это к чертовой матери. Наверное, это и было бессилие – в его чистом, первозданном виде. Хорошо, что в тот момент мы были вдвоем. Помню, весь оставшийся «день» он не проронил ни слова. Кстати, «день» и «ночь» мы тоже принесли из прошлого. Вернее, не мы, а они. Я ничего не принесла, потому что у меня прошлого нет. Все, что я знаю о мире – обрывки воспоминаний других людей, их слова, их мысли, их прошлое, а значит и их выводы, основанные на вышеперечисленном, и если человек есть сумма прожитого опыта, тогда я – полный ноль. То есть получается, что вроде как и не человек вовсе. Закрываю глаза, ложусь на левый бок и подтягиваю ноги, упираясь коленями в подбородок. Я думаю о крысах – Медный (черт бы побрал этого Медного…) говорит, что до Апекса работал старшим лаборантом в каком-то институте, на кафедре изучения социально-поведенческого чего-то там, блин и не помню уже, чего. Но не суть. Суть в одном эксперименте над крысами, о котором он рассказывал нам, будучи «под градусом». Так вот, вся его суть сводилась к тому, что большу́ю популяцию крыс сажали в огромный закрытый, трехэтажный, прозрачный бокс, где грызуны могли свободно передвигаться по этажам. Им предоставлялось абсолютно все – еда, вода, возможность спать и спариваться сколько угодно. Не было только свободы и необходимости работать (добывать). Так вот, Медный рассказывал, что первым бросался в глаза интересный факт – крысы никогда не пользовались вторым и третьим этажами – вся огромная популяции умещалась на первом этаже, с той лишь особенностью, что они рассаживались по разным углам и старались свести к минимуму контакты между собой, потому как если таковое случалось, неизменно приводило к стычкам, дракам и, в редких случаях, к смерти. Но, несмотря на полную обеспеченность едой, водой и комфортными условиями проживания, спустя какое-то время популяция начала резко сокращаться – крысы попросту перестали размножаться. Часть из них стала гомосексуальна, остальные потеряли к сексу всякий интерес в принципе. Кроме того, каннибализм развился до небывалых процентов, несмотря на то, что еды и воды по-прежнему было вдоволь. Он не прекратился даже тогда, когда популяция стала настолько мала, что из огромной стаи численностью тысяча особей, осталось лишь полтора десятка, то есть тогда, когда отпала необходимость бороться за территорию. За эту увлекательную и поучительную историю наша сволочь вознаградила Медного сломанной скулой, сочным синяком и выбитым мизинцем (вопрос, что именно произошло, чтобы получилось такое забавное увечье, не дает нам покоя и по сей день), и теперь он все время жалуется, что сломанная скула ноет на перемену погоды. Ха ха, Медный, хренов юморист. Поначалу над этой шуткой никто не смеялся, а теперь она стала крылатой – с того момента, как Апекс раскрыл нам свои объятья, погода не меняется. С того самого дня, семнадцатого сентября две тысячи сто второго года, день не сменяется ночью, а на смену бесконечной осени не приходит зима, реки больше не текут, не идут дожди, семя, посаженное в землю, не взойдет даже через тысячу лет.

Мир превратился в безжизненные декорации, где подвижными остались лишь люди и Красные.


Глава 2 


– Ну и как там Василий? – спрашивает Отморозок.

Поднимаю голову, смотрю на него, не прекращая шнуровать ботинок. Секундная пауза, после чего я снова опускаю голову и бубню:

– Нормально. Чего ему будет-то?

– И правда ведь, зараза, ни хрена ему не делается, – хохочет он, а затем поворачивается в «кухню» и орет. – Куцый!

Из «кухни» доносится вопросительное мычание.

– Давай траванем Василия? – орет Отморозок.

Слышатся неторопливые шаги, и к нам подходит наша сволочь – у него в руках банка с маринованными огурцами, и он с аппетитом ими хрустит. Поравнявшись с Занудой, лениво оглядывает нас троих:

– Чем? Тебя ему скормить? – говорит Куцый с набитым ртом. – Боюсь, он такое говно и жрать-то не станет, – Куцый переводит взгляд на меня, смотрит, как я маюсь со шнуровкой, и, прожевав, говорит. – Тебе помочь?

Бросаю на него быстрый взгляд:

– Не надо.

– А чё сразу говно-то? – весело парирует Отморозок. – Слушай, а может попробовать кислоту из аккумуляторов?

Куцый на Отморозка даже не смотрит, он терпеливо наблюдает за тем, как я шнурую левый ботинок. Ему отвечает Зануда:

– Кислоты уже пробовали, – голос у Зануды слегка гнусавый, отчего кажется, что каждую секунду своей жизни он чем-то бесконечно недоволен. Собственно, за это его прозвали Занудой. На самом же деле он совершенно не зануден, просто голос такой.

– Когда мы успели?

– Не мы, – голос Зануды еще скучнее. – Другие.

– Кто?

На этот раз в разговор вклинивается Куцый:

– Северные, Центральные, Унылые, Мореходы… – Куцый смотрит на мои руки, – …Барыги, Гастролеры и даже эти… – его взгляд становится все напряженнее и он временно теряет мысль, но затем, – …Сектанты. Твою мать! – он впихивает Зануде банку с огурцами, и в несколько шагов оказывается рядом со мной. Садится на корточки – его руки выхватывают шнурки из моих и ловко сводят на нет мои старания, развязывая бездарно наложенную шнуровку. – Нужно затягивать, а не наматывать на крючки. Затягивать! Поняла? – голос его – раздраженный и резкий, руки затягивают шнуровку так туго, что я стискиваю зубы. – Они должны плотно прилегать. Как вторая кожа, ясно? Не болтаться, а сесть, как влитые. Понимаешь? – он быстро поднимает глаза, я киваю. Куцый снова опускает глаза, глядя на то, как шнуровка вдавливает в мои ноги ненавистные берцы. – Поэтому тебе в них неудобно – ты просто не умеешь их шнуровать.

С левым ботинком покончено, и он принимается за правый, пока близнецы с азартом обсуждают возможность применения кислоты на практике. Зануда гнусаво и лениво объясняет, что кислота их не берет, но Отморозок настаивает на том, кислота кислоте рознь и предполагает, что, возможно, не той кислотой пользовались.

– Да говорю же тебе, что разные кислоты пробовали, – говорит Зануда.

– И что?

– Что, что… не знаю я, что! Просто слышал, что не берет.

Куцый быстрыми, отточенными движениями затягивает шнуровку правого ботинка – молча и раздраженно. Если бы не мой рост, если бы не моя комплекция – давно бы пошла за борт. Но я мелкая и худая, а потому пролезаю в щели, форточки и лазы, куда другим и руку не просунуть. Тут, как известно, главное, чтобы голова прошла, а она у меня тоже невелика (во всех смыслах), поэтому Куцый, прозванный так за то, что всего на десять сантиметров выше меня, терпеливо шнурует мои ботинки. Во мне всего один метр пятьдесят пять сантиметров, поэтому парень, ростом метр шестьдесят пять не может иметь другого прозвища. Было бы неплохо иметь имена, конечно. Если б только вспомнить их…

– Вот! – победно говорит он и хлопает ладонью по моей щиколотке, как по спине добротной лошади. – Видишь, как должно быть?

Опускаю глаза вниз, потом смотрю на него и согласно киваю.

– А я тебе говорю, что надо попробовать, – настаивает Отморозок.

Куцый смотрит мне в глаза:

– Плотно. Как вторая кожа. Поняла?

Снова киваю.

– Говорят же тебе, дубина, бесполезно, – гнусавит Зануда.

– Да мне плевать, кто и что говорит. Мне нужно знать – почему, а не слушать бред…

Куцый поднимается:

– Кислота не берет их потому, что не взаимодействует, – он подходит к Зануде и забирает у него банку из рук.

– В каком смысле? – Отморозок смотрит в спину Куцему, который идет на кухню, ставит банку с маринованными огурцами на стол и плотно закрывает крышкой, затем открывает неработающую морозилку и ставит банку во второй поддон сверху, хлопает дверцей и поворачивается к нам:

– В прямом. Не вступает в реакцию.

– Ладно, блин, нагнал жути, – Отморозок натягивает на себя жилетку и застегивает молнию. – Рассказывай уже.

Зануда поднимается и делает многозначительное лицо, а-ля «я же говорил», адресуя свою наглую рожу брату, а Куцый улыбается и берет куртку со спинки стула:

– Тут особо-то и нечего рассказывать.

– Да говори уже.

Куцый смеется:

– Если на тебя полить кислотой, будет дыра. Если на Красного – придется идти за тряпкой.

– В смысле?

– В прямом. Кислота не задерживается – просачивается сквозь Красного, как вода сквозь решето, не причиняя вреда, – он надевает куртку, застегивает молнию. – Все готовы?

Этот вопрос адресован не столько нам троим – близнецы всегда готовы – сколько мне. Я поднимаюсь и киваю.

– А мне ты шнурки не завяжешь? – жеманно спрашивает Отморозок.

– Если только на шее, – отвечает Куцый.

***

Обходим угол – остается пересечь один квартал, а это одна большая прямая и два поворота. Близнецы быстрые, ловкие, как спецназовцы, но невнимательные, как самые обыкновенные подростки. Смотришь на них и в жизни не скажешь, что им по шестнадцать – уж так их жизнь потрепала, что сейчас они похожи на крепко пьющих двадцатилетних – лица в свежих порезах и едва заживших шрамах, оставленных зубами Красных, на руках узор тот же, только глубже и сетка белых линий гораздо плотнее, под глазами мешки от недосыпа и лица их несимметрично припухлые от синяков и ссадин – заживших и совсем еще свежих. На вид не скажешь, но они оба жутко переломаны – руки, ноги, ребра. Помимо всего прочего, у Зануды сломана ключица, не разгибается мизинец левой руки, а у Отморозка нет пары нижних зубов и юбилейное сотрясение головного мозга. Все потому, что они, в общем-то, оба отмороженные, но надо же их как-то отличать? Поэтому один из них Зануда. У обоих напрочь отбило чувство страха – по каким-то странным прихотям Апекса им напрочь отшибло инстинкт самосохранения, а потому они всегда идут первыми, лезут на рожон, не боятся темноты, глубины, высоты и закрытых помещений. Они смеются, они говорят: «Чего бояться, если есть Апекс?» Куцего это очень расстраивает, потому что они, в общем-то, неплохие ребята. Да, действительно, правая рука каждого из нас застыла над кнопкой Апекса, как над спусковым крючком, но только они получают от этого удовольствие – эти идиоты словно ведут счет своим нелепым выходкам и соревнуются за звание «отморозка столетия». И Куцый подолгу думает об этом. И «прыгать» им нравится, и постоянный реверс их не пугает. Оба они отмороженные, просто у одного из них гнусавый голос, поэтому он Зануда. Куцый очень злится на них, потому что, по его словам: «Не боится только конченый дебил», – конец цитаты. Но они и слушать не хотят и с задорным хохотом, безумным блеском в глазах и тупой отвагой на лице снова и снова лезут в пекло, чтобы в нужный момент, за секунду до долгожданной смерти нажать кнопку Апекса… И начать сначала. Так бывает – есть люди, которые подсаживаются на Апекс и начинают ловить кайф от прыжков и постоянного «сброса на ноль». Куцый говорит, что при хорошем раскладе они просто сдохнут, а при плохом – потянут кого-нибудь за собой.

И тем не менее, я точно знаю, что вдвоем со мной он на вылазку не решился бы. А потому Отморозок идет впереди, а Зануда замыкает наш недоотряд. Пересекаем улицу наискосок и идем прямиком к юго-западному углу дома. Чем ближе – тем быстрее, и общий темп начинает сбиваться, потому как эти двое зарядились и пришпоривают.

– Потише, – бросает Куцый Отморозку. – Сбавь обороты.

Отморозок замедляется, Зануда врезается мне в спину:

– Чего встала? – шипит он.

– А ты там торопишься куда-то? – поворачивается к Зануде Куцый.

– Так мы до завтра идти будем! – огрызается Отморозок. Гребаный шутник.

Куцый поворачивается к Отморозку:

– Слышь, скоростной, я тебе сейчас ноги укорочу.

– Догони сначала.

Послышался толчок в спину и приглушенный резкий выдох сквозь стиснутые зубы:

– Да что ж ты за мудак-то…

– Тихо!

Мы застыли в тех позах, в каких застала нас команда – приняли стойку, как охотничьи псы, задрав носы по ветру, стараясь уловить приближение Красных по запаху. Тишина. Ни звука, ни движения, ни жизни. Уловить Красных по запаху, конечно же, нельзя – они не пахнут – но бесконечно долгие три минуты мы всматриваемся, бешено вертя головами, вслушиваемся в ватную тишину, пытаясь уловить, услышать, учуять приближение тварей. Низкое серое небо, пустая широкая безлюдная улица, заполненная небольшими магазинчиками и невысокими жилыми домами. Ничего. Пусто и тихо.

– Идем, – командует Куцый, и наш недоотряд продолжает обходить здание вдоль южной стены. Угол – Отмороженный заворачивает, всматривается и поднимает вверх большой палец. Заворачиваем за угол и быстро пересекаем торец дома. Нам нужно то, что за следующим углом – аптека. У нас уже давно нет элементарного парацетамола, амоксициллина и антацида (когда ешь одни консервы, он выходит на первый план) – только йод и бинты. Полевой госпиталь, не иначе, и это при забитых до отказа аптеках. За этим мы собирались сходить еще реверсов двадцать назад, но все никак не находилось времени (ха-ха). А вот теперь…

– Стоп, – шипит Отморозок. Но тут же разворачивается и орет. – БЕЖИМ!

Резко, синхронно мы рванули назад, а в следующую секунду из-за угла вылетел Красный – огромная тварь неслась на нас с таким остервенением, что дух захватило, словно впервые. Мы неслись, грохоча сапогами, земля отражала топот наших ног глухо, словно в вакууме, а за нашими спинами красная тварь летела так быстро, что едва касалась лапами земли. Красный принял форму хреново собранной мозаики – голова человека восседала на теле животного, похожего на быка, но с тонкими, изящными лапами гепарда, и лапы эти, как нечто совершенно реальное, врывались длинными когтями в землю, вспарывая её, взметая клочки дерна и бетонную крошку в воздух, разрывая огромным телом мертвый мир в погоне за единственным носителем жизни.

– Сколько? – кричит Куцый.

– Один! – орет Отморозок.

– Точно?

– Да! Да!

– Берите на себя! – командует Куцый близнецам, и они тут же заходятся в восторженном улюлюканье.

Резкий рывок – Куцый хватает меня за руку и наш недоотряд разделяется: два отморозка выбегают прямо на широкую проезжую часть – Красный за ними. Мы с Куцым бежим вдоль дома к противоположному торцу здания. По неизвестной причине Красные всегда охотнее выбирают близнецов. Может, чувствуют их желание сдохнуть? Преследуемые смертью эти двое орут, свистят и матерятся, увлекая Красного, как ярмарочные зазывалы – их молодые глотки сводит от восторга, их быстрые ноги летят по дороге, пересекая мертвый, застывший во времени мир. Их сердца жаждут крови, и совершенно непонятно, кто из них гонится за смертью – Красный или двое ополоумевших подростков. Сейчас два человека и одно чудовище скроются из вида, и где-то в глубине заброшенных дворов, когда их тела нальются тяжестью, а ноги уже не смогут нести, они с упоением примут Апекс, как манну небесную, возвращаясь к тому, с чего начали.

Мы с Куцым быстро оббегаем дом вдоль стены и выбегаем к следующему торцу. Тормозим, как вкопанные – теперь у нас нет страховки. Куцый выглядывает за угол, ни на секунду не выпуская моей руки, а затем тащит меня за собой – торец дома, чист и мы подбегаем к следующему углу. Где-то на заднем фоне слышны крики, визг и безумный хохот. Куцый осторожно выглядывает за угол – чисто. Мы выбегаем во внутренний двор пятиэтажек, который в былые времена звался коробкой, и во весь опор несемся ко второму подъезду. Вход в аптеку со стороны улицы, но там вход парадный и он наглухо закрыт ставнями, а сами двери закрыты на замок – ломать их нет ни нужды, ни необходимости. Мы подбегаем к черному ходу – толстая металлическая дверь, она тоже закрыта, а вот в окне, рядом с ней, открыта форточка.

– Быстро! – командует Куцый. Он уже сложил ладони ковшом и присел, готовясь подсадить меня, но не забывая при этом вертеть головой на все четыре стороны. Ставлю ногу, он легко поднимает меня наверх, и через несколько минут я оказываюсь внутри. Правая рука сама тянется к кнопке Апекса. Прежде чем идти к металлической двери, я оглядываюсь по сторонам – Красный являет собой совершенно бесформенный студень, а потому так же легко просачивается в любые узкие, крохотные щели. Свет от окна очень хорошо освещает комнату, оборудованную под подсобное помещение – тут небольшой обеденный столик с двумя стульями, кухонный гарнитур, холодильник и микроволновка. Красного здесь нет. Но чтобы открыть черный вход, мне нужно обогнуть стену и выйти в коридор, и вот от этой мысли мои кишки закрутило.

– Шевелись, давай! – слышно по ту сторону стекла.

Медленно и осторожно шагаю вдоль стены, высовываю голову в коридор – никого. Облегченно вздыхаю и бегу к двери. Открываю щеколду и дверь распахивается сама – её тянет на себя Куцый.

– За смертью тебя посылать… – недовольно бубнит он.

Пока он возится на складе, с шумом передвигая коробки, открывая ящики, вытаскивая шуршащие целлофановые пакеты, я снова возвращаюсь к окну – смотрю на мертвый мир, высматриваю Красных, и думаю о том, как было бы здорово увидеть Землю во всем её великолепии – такой, какой она была до Апекса. И тут в поле зрения появляется она – медленно и неспешно катит перед собой металлическую тележку из супермаркета, и скрип ржавого колесика глухим эхом разносится по вакуумному воздуху, поднимаясь под самую серую твердь над головой. Почему-то тело мгновенно покрылось мурашками, ком подкатил к горлу, и стало зябко, словно я увидела… призрака? Она шла медленно, неспешно шевеля старческими ногами под длинной темно-коричневой юбкой, её руки цепко держали ручку тележки, словно она не толкала её, а опиралась. Да, наверное, это наш «дом с привидениями». Её сгорбленные плечи покрыты шалью, которая в былые времена была красивой ручной работой, но теперь, в дырках и прогалинах, она похожа на половую тряпку, которую нищенка подобрала на помойке. Старуха катит почти пустую тележку через весь двор – так близко я её ни разу не видела. Это всё равно, что увидеть Летучий Голландец своими собственными глазами. И вот она равняется с окном, и я жадно всматриваюсь в лицо – седые волосы убраны назад, в тугой пучок, и высокий лоб открыт, некогда круглое лицо осунулось, и щеки ввалились внутрь, собираясь сеткой тонких складок вокруг рта и глаз, пролегая глубокими впадинами двух носогубных морщин, правильной формы нос, только кончик чуть загнут вниз, придавая лицу надменность и горделивость, изогнутая форма густых бровей и глаза… глаза были такими спокойными, такими невозмутимыми, что только по ним я поняла – никакая она не старуха. Ей от силы лет шестьдесят, а это не тот возраст, чтобы говорить о старухе – да, выглядит она трухляво, но в основном за счет одежды, которая прибавляет ей добрых полтора миллиарда лет сверх того, что есть на самом деле, но глаза… Может, поэтому они не трогают её – Красные? Она единственная, кто может свободно передвигаться по городу, не боясь быть сожранной, она одна, кто неспешно катит тележку по улице, не озираясь по сторонам. Мы тысячу раз наблюдали, как Красные пробегают мимо неё, словно… не видят. Её глаза, словно море в штиль, словно безбрежный океан, которому уже некуда торопиться – в них столько ума, столько гордыни и… ничем не прикрытого, откровенного бессилия.

***

Смотрю на полку с медикаментами и никак не могу понять механизм – мы еще здесь, а таблетки уже там. Вернее, и там и здесь. Куцый ловит мой взгляд и тоже смотрит на полку, откуда стремительно исчезают препараты от изжоги (говорю же, они актуальнее йода и бинтов). Понимает, о чем я думаю, а потому недовольно бубнит совсем о другом:

– Надо было больше брать.

Мы встречаемся взглядами, какое-то время смотрим друг на друга, а потом он снова опускает глаза на свою левую руку, которую медленно и методично обматывает бинтом – пока мы разоряли аптеку, он умудрился порезать ладонь об угол одного из стеллажей. Порез глубокий, я даже предложила зашить его, но он отказался и теперь, не торопясь, виток за витком, окутывает больную руку стерильной марлей. Я опускаю глаза, стараюсь не смотреть на полку с лекарствами, но глаза буквально приковывает, и я снова смотрю на исчезающие коробочки, снова возвращаюсь к своим мыслям.

Апекс… хм… Если обратиться к словарю (а мы делали это неоднократно), получаем весьма впечатляющий список всевозможных значений, от людей, до деревьев. Но нас интересует то значение, что идет вторым сверху, согласно которому:

Апекс – наиболее удаленная от основания вершина фигуры или тела.

Иными словами – пик, вершина, острие. А потому Апекс… очень сложно говорить без мата! Так вот, если бы словарь выпускался уже после 17.09.02, данное слово обязательно обзавелось бы еще одним альтернативным значением, которое было бы сформулировано как-то так:

Апекс – даром не нужная человечеству хренотень, которая, стараниями мудозвона по имени Марк Яковлевич Сельтцер, стерла на хрен с лица Земли девяносто восемь процентов населения, оставив остальные два медленно и мучительно умирать в постоянных муках реверса, задираемых Красными, как овцы на пастбище.

Как-то так.

Ну, да ладно, давайте будем беспристрастными (мать его!) и попробуем еще раз. Итак…

Апекс – устройство, позволяющее замыкать временную петлю на конкретной дате, образуя открытую временную бесконечность, которая становится замкнутой только в момент нажатия кнопки прибора. Ход событий внутри временной петли цикличен, но вариабелен. Каждая ветвь события параллельна предыдущим и будущим вариациям. Знания, события, физическое воздействие на тело, полученные в ходе временной петли, сохраняются (доказано исследованиями) и имеют накопительный характер с физиологической, эмпирической, психоэмоциональной точек исследования. Основные составляющие прибора – полая сфера из углепластика, компонент Апекса (микрочип), аккумулятор, гироскоп (электронный), пипетка, «бассейн», вода.

Это не мои слова – подобные научные изыскания посетили Медного, и он записал это определение на клочке бумаги. Он говорил – для потомков. А потом, когда мы поняли, что потомков у нас не предвидится, клочок бумаги был выброшен, за ненадобностью, но само определение прочно засело в наших мозгах. Конечно, будь среди нас математики, физики или иные представители точных наук, мы бы получили необъятное, непонятное определение, напичканное сложными, трудновыговариваемыми терминами и кучей никому не нужных, кроме самих математиков, диких математических формул. Но у нас их нет. У нас есть лаборант, бухгалтер, помощник юриста, бармен, расклейщик объявлений, автомойщик и я – без памяти, а значит и без профессии, соответственно. Хотя, может и была она где-то, да затерялась в закоулках мозговых извилин. Теперь уж не найти. Сколько же там еще всего того, что затерялось и никем не ищется? Сколько же там мусора…

– Надо возвращаться, – говорит Куцый.

С трудом отрываюсь от полки с медикаментами и смотрю на него:

– Сейчас?

Он молча кивает.

Я долго не решаюсь – кусаю губы, сжимаю кулаки и бессильно хмурюсь, выискивая нужные слова в моей пустой голове. Все это бессмысленно – он и так знает, что я скажу. Знает, но ждет, ведь невысказанных мыслей бесчисленное множество – всего лишь океан потенциальной вероятности, бездна бесформенной потенции – без людской решительности оно совершенно бесполезно.

– Хочу остаться здесь. Ненадолго… – говорю я.

Он смотрит, останавливает правую руку и та прижимает конец бинта к повязке на его левой руке. Куцый поднимается, делает несколько шагов и встает напротив меня – протягивает левую руку. Даже в нашем мире, чтобы завязать два конца марлевого бинта по-прежнему требуются двое. Послушно принимаю её и под тихий, вкрадчивый голос разрываю свободный конец повязки надвое.

– Зачем?

Две лоскута опоясывают его ладонь и переплетаются между собой, образуя узел. Медный не зря сравнил нас с крысами.

– Вдруг что-нибудь найду?

– И что тогда?

– Тогда конец.

Свободные концы переплетаются еще раз, сливаются в новый узел, как веревочные змеи.

– Вот этого-то я и боюсь.

Поднимаю на него глаза – в них нет ничего, кроме честности:

– Не хочешь, чтобы все это закончилось?

Он смотрит на меня сверху вниз и его зрачки расширяются, чтобы не порезать меня:

– Я боюсь, что всё это закончится, – узел завязан, концы бинтов спрятаны в переплетения повязки, но его рука по-прежнему в моих ладонях, и я чувствую влагу, покрывающую грубую кожу рук. – Вообще всё, – говорит он, и пальцы еле ощутимо вздрагивают – это бессилие. О, это точно оно. Оно пробивает нас короткими судорогами, оно вспыхивает в нас неловкими движениями и обрывками неуместных фраз, оно, нет-нет, да и блеснет где-то там, за радужкой, на самом дне колодца расширенного зрачка, словно монетка, брошенная в воду, чтобы вернуться. Бессилие внутри каждого из нас, и оно зажимает рот, пережимает аорту, бьет по костям, зубам и суставам, проникает в вены, разливается по всему телу, обвивает сердце и сжимает его холодной, когтистой лапой. Бессилие ненавидят, потому что оно заразно – стоит одной крысе зарыдать в голос и вздернуться у всех на виду, как её примеру неукоснительно последует каждый десятый. А нас и так осталось семеро. Каждый из нас носит в себе бессилие в разных формах, как разные штаммы гриппа. Даже наша сволочь. Устал, недоело ему до смерти и он, возможно, был бы рад выйти к первому же красному и принять от него смерть, как дар. Дар, избавляющий от необходимости убегать и прятаться. Дар, избавляющий от страха.

Но у него есть мы. Нас всего семеро осталось.

Он качает головой и говорит «нет», ведь я маленькая и худая, а значит полезная. Одна седьмая всей нашей стаи, поэтому он и говорит «нет». Если я останусь здесь совсем одна, черт знает, что я могу откопать, а ему нужно быть там, где большая часть наших, потому что мы и правда, слишком похожи на крыс – в нашем распоряжении огромный торговый центр, но мы не поднимаемся выше подземной парковки. Мы не жмемся плечом к плечу – мы разбредаемся по углам, чтобы не сожрать друг друга. Чтобы не опуститься до каннибализма, ведь все остальное с нами уже случилось – мы больше не хотим есть, спать, пить, принимать наркоту и заниматься сексом. Поэтому Куцый больше всего боится в один «прекрасный день» найти кого-то над раскуроченным телом одного из нас, пожирающего кишки – жадно, с мерзким чавканьем и хлюпаньем, с лицом, вымазанным густым и красным, руками – по локоть в крови и с совершенно безумными глазами на фоне забитой разными консервами, неработающей морозильной камеры. За это-то Медный и получил в тот раз – закрой рот. Есть знания, которыми нельзя делиться, даже если тебе очень хочется, знания, которые нужно держать внутри, чтобы они перегнивали только в тебе одном, а не распространяли заразу на всех остальных. Знаешь – молчи. Потому есть еще те, кто блаженно не знает. Мы похожи на первых колонистов, что затеяли обжить пустующую планету – мы прилетели на огромных, блестящих космических кораблях, пролетев миллиарды световых лет, миновав сотни безжизненных галактик и выбрав одну-единственную, где собрались жить. Мы заново колонизируем Землю. Мы прилетели, полные надежд, тупого энтузиазма и нездорового альтруизма – мы были абсолютно уверены, что делаем великое дело. Да только вот оказалось, что наша новая планета не особо-то рада нам. Да и мы, честно говоря, ждали большего. Неудачное свидание вслепую закончилось полным разочарованием. И мы бы рады стартовать, да и улететь обратно, но топливо в баках – на нуле, последний автобус давно ушел, метро закрыто, а на такси у нас нет денег. Вот и сидим, смакуя неловкую паузу.

– Идем, – говорит Куцый, и его ладонь сжимается, обвивая мои пальцы.

И в этом странном калейдоскопе отчаявшихся лиц, только мое не свело судорогой тоски по прошлому – я единственная, кто не притворяется, а ест, я единственная, кто получает удовольствие от ду́ша, и кто был бы очень даже не прочь заняться сексом. Я единственная, кто хочет жить отдельно и способен спать на самом верхнем, девятом этаже, где огромные окна офисного кабинета открывают передо мной вид на город – на мир, замерший в ожидании: смерти, жизни, перемен. В ожидании, когда серое тусклое небо, наконец, сменится предрассветными сумерками, а затем раскинет бархат ночи над нашими головами. В ожидании восемнадцатого сентября две тысячи сто второго года. Они говорят – мне повезло.

– Послушай, я…

– Вобла, – говорит он мне, и я морщусь. Раньше меня звали Полуторка, но с легкой руки Медного, я обзавелась гораздо более емким, красочным именем, которое прилипло ко мне – не отдерешь. Он это понимает, он это видит и говорит. – Знаешь, если бы никто не слышал, я звал бы тебя Пятница.

– Кто это – Пятница?

Он хмурится и опускает глаза, чтобы, спустя пару ударов сердца поднять голову и честно посмотреть в мое лицо:

– Есть такая книга – «Робинзон Крузо». Очень старая, но мне нравилась. Там про… – тут он запинается, спотыкаясь об отсутствие моего прошлого, и слово становится поперек горла. Как в двух словах передать восторг от прочитанной книги? Замолкает, смотрит на меня, будто я должна его понять без слов, должна увидеть все, что он хочет сказать в мимолетном жесте, во взгляде сквозь полуприкрытые веки, но все, что я чувствую – как сильнее сжимается его рука, как становится горячее кожа. Люди больше не хотят близости – они просто хотят быть в одном помещении. Его зрачки больше не режут – они стали широкими, чтобы не ранить, чтобы медленно скользить по моему лицу легким прикосновением. Люди больше не хотят близости. Его взгляд – тонкое перышко – и он нежно спускается по скуле к основанию челюсти, забираясь во впадину за ухом. Люди больше ничего не хотят. Он разжимает ладонь, выпускает мои пальцы и тянется к вороту моей куртки – молча слушаю, как заходится мое сердце, когда звук расстегивающейся молнии оглушает меня. Провожу языком по сухим губам и смотрю, как напрягаются крылья его носа с каждым новым вдохом. Его пальцы скользят по моей шее. А может, все-таки хотят? Может, есть еще люди, хранящие внутри жизнь? И она тянется к другой жизни. Его пальцы спускаются к ключице и подцепляют провод наушников.

– Что ты слушаешь? – спрашивает он. И, не дожидаясь моего ответа, тянет за них, выуживая тонкий, узкий, невесомый аудиоплеер. Он тянет его, и наушники соскальзывают с моей шеи, оказываясь у него в руках – бусинки моих наушников забираются к нему в уши, и он нажимает «play» – музыка оживает в его голове, а зрачки становятся узкими.


Глава 3 


Вокруг так много людей. Они мельтешат, гудят, роятся. Их тела мельтешат, словно мошкара, сводят с ума периферийное зрение и не дают оторвать глаза от пола. Как же их много… 

Он смотрит на неё, и впервые за все время их знакомства она его раздражает.

– Это не катастрофа, – глухо говорит он. 

Она поднимает на него заплаканные глаза, и там – немые упреки, трусливые доводы, невысказанная обида и где-то в темной, вязкой глубине широких зрачков – его вина. Он отводит взгляд, словно обжегся. Он опускает ресницы, смотрит в пол и говорит:

– Слушай, ты не первая, и не последняя, кто делает это.

Его голос становится раздраженным – это что, чувство вины растет, набухает внутри него, сверкает на дне колодцев её глаз? 

– Ты же не маленькая…

– Вот именно, – тихо шепчет она. 

***

«И снится нам не рокот космодро-о-ма-а…»

Колонки орут, просто надрываются.

«Не эта ледяная синева-а…»

Мы скачем, словно вожжа под хвост попала. И ладно мы с близнецами, а вот Тройка – взрослая баба – скачет, словно ровесница двух отмороженных.

«А снится нам трава, трава у до-о-ма-а…»

– Зелё-ёная, – дерем мы глотки, – зелё-ёная трава-а…

А потом топот заглушает наши голоса – мы скачем и орем, орем и скачем, и совершенно не попадаем ни в ритм, ни в ноты, но так хорошо нам не было уже давно. Сколько? Реверсов сто назад? Да куда там… Тысячу? Две тысячи? Да какая разница!? «Земляне» жгут так, что у нас пятки горят, и легкие распирает от желания порвать к чертям собачьим голосовые связки: «Зелё-ёная, зелё-ёная трава-а…» И мы рвем. И пляшем. Все, кроме Медного, потому что он стал какой-то бледно-зеленый. Да и Бог с ним, с Медным… Земля в иллюминаторе!

Когда «Земляне» заходят на третий десяток повторов, самый милосердный из нас останавливает музыку. Мы падаем на стулья. Шелест вдохов и выдохов летает под высоким потолком, словно стайка мелких птиц, отупелые улыбки расцветают на раскрасневшихся лицах – тела обессилены, головы пусты – то, что доктор прописал.

– Щас блевану… – курлычет Медный.

А через секунду приводит план в исполнение. Звук выворачиваемого желудка, льющегося на пол содержимого. Мы хохочем. Медный стонет и пытается материться. Очень давно мы не «принимали на грудь», и Медный напрочь забыл, где же его норма. Кряхтит, отплевывается и, видимо вспоминает, где она была – да, да… примерно шесть рюмок тому назад.

Мы смеемся ровно до той поры, пока амбре от блевотины не добирается до первого из нас.

– Ох ты ж, блядь… – подскакивает Отморозок и зажимает нос. Он бежит непонятно куда, лишь бы подальше от вонючей лужи. Кривенько так бежит – закон вместе со всеми его представителями, официальными и неофициальными, подох, а потому, есть тебе восемнадцать или нет – нам решительно по херу. Наливают всем, у кого есть желание. У кого нет – тоже наливают в надежде разбудить дремлющий нездоровый энтузиазм. Отморозок оборачивается:

– Я там сидеть не буду! – орет он.

Медный что-то бормочет в трехнедельную бороду. Мы смеемся, и лица у нас красные. Следом за Отморозком поднимается Тройка, но не для того, чтобы жеманно выразить своё «фи» – она идет к баку с водой, наполняет стоящее рядом ведро и тащит его к месту аварии. Чтобы смыть «произошедшее», ушло три ведра, но мерзкий запах по-прежнему витает в воздухе.

– Итак, друзья мои… – пьяно подводит черту Куцый, – …становится очевидным, что спать мы сегодня будем где-то наверху…

Мучительное бормотание Медного.

Куцый поднимает глаза и смотрит на меня с абсолютно трезвым ехидством, мол «рада?» Я смотрю на него, и мне плевать, что там говорят его глаза – в моей голове порхают бабочки и пляшет пьяный бегемот, отчего становится легко, но кренит то вправо, то влево.

– Куда пойдем? – поднимается на ноги Зануда, но снова садится, потому что ноги бессовестно предают его. Со второй попытки он все же договаривается со своим телом. И не просто договаривается, но и находит в себе силы, чтобы подойти к стереосистеме и отцепить провода от автомобильных аккумуляторов. «Баста, карапузики, кончилися танцы!»

Я-то знаю, куда пойду, поэтому поднимаюсь на ноги, поворачиваюсь и иду к лестнице. Бегемот в голове дает жару – я заваливаюсь набок и смеюсь от нелепых бегемотных «па». Пытаюсь обрести равновесие – тщетно. Меня почти уронило на пол, но чья-то крепкая рука хватает меня за шкирку. За моей спиной звучит тихое:

– Стоять.

Оборачиваюсь – Куцый улыбается и его горячее дыхание волной прокатывается по моему лицу – от него пахнет чем-то сладким. – Смотри, как побежала… – говорит он и тянет мое бренное тело на себя. Меня прижимает к нему, и я обретаю некое подобие равновесия. – Ты бы на улице такая быстрая была, – говорит он тихо, а затем оборачивается и с пьяным упоением смотрит, как близнецы берут под руки Медного и тащат на себе к лестнице. Тройка и Вошь замыкают шествие, болтая о чем-то своем. Слышу его смех, чувствую жар дыхания, оно пьяной волной обжигает мое плечо и шею, и гадаю, чем от него пахнет? Шоколад? Вроде пил пиво, откуда тогда шоколад? Не помню. Куцый смеется и снова переводит взгляд на меня – лезвия зрачков с тихим свистом разрезают воздух между нами – его губы растягивает улыбка, но взгляд нагло, бесцеремонно забирается под мою тонкую, беззащитную кожу, исследует мои мысли где-то за радужкой глаз, и с любопытством ныряет в рот, когда я открываю его, чтобы спросить:

– Почему от тебя шоколадом пахнет?

Первая ступенька встречает нас недобро, и мы оба чуть не заваливаемся вперед. Очень кстати, что реакция у Куцего отменная, иначе играть бы нам в следующий раз в карты на собственные зубы. Он удерживает нас обоих, и его рука еще сильнее стискивает мою талию:

– Это кофе, – говорит он. – Осторожно! Ступеньки, блин… вот, вот… шагай, давай! Не маленькая, – он смеется, потому что сзади слышен новый шлепок блевотины на пол и отборный мат. Куцый хохочет, Куцый оборачивается, – Сброс давления! – радостно орет он. В ответ слышна новая порция нецензурщины, теперь уже в его адрес, пожелание сдохнуть как можно изощреннее и глухое, невнятное мычание Медного. Куцый смеется и снова оборачивается вперед, тихо смеясь уже для нас двоих:

– Эта рыжая сволочь сейчас всё загадит.

– Откуда кофе? – спрашиваю я.

Он смотрит на меня:

– Странная ты, Вобла, честное слово, – но губы его расползаются в широкой улыбке от уха до уха. – Это кофейный ликер. Я решил им заполировать. Не знаю… сладенького захотелось, – тут он игриво приподнимает бровь. – А тебе не хочется сладенького, Вобла?

Открываю рот, но слова – морские ежи – впились в горло острыми иглами – и ни туда, ни сюда.

Криво, косо, с переменным успехом и периодическим «сбросом давления» мы добираемся до седьмого этажа. Там когда-то была кальянная. Уверено держим путь к ней, потому что там огромные, мягкие диваны, море подушек и все завешено плотным шторами. Там то, что не дает нам внешний мир – там царит ночь. Заползаем внутрь, зажигаем свечи в закрытых светильниках и, как только мягкий свет расползается по комнате, тут же разбредаемся по углам, как тараканы. Медного укладывают на бок, чтобы тот, не дай Бог, не захлебнулся собой же, и благодарный Медный засыпает мгновенно – по кальянной разноситься тихий храп. Близнецы падают на мягкий, пружинистый пол, выстланный шелком, и упираются спинами в диван, подушки под спины, под ноги, под голову, и они облегченно вздыхают – тащить на себе здорового мужика весьма энергозатратно. Тройка и Вошь садятся по обе стороны от Куцего, который развалился на диване напротив. Я с ногами забираюсь в единственное кресло – оно такое пушистое, что мои веки тянутся друг к другу, как намагниченные. Какое-то бормотание на заднем фоне, но я уже слабо различаю, кто говорит и о чем – всё сливается в единой вибрации воздуха по коже и барабанным перепонкам. Тру пальцами сомкнутые веки и, непонятно для чего, борюсь со сном. Никто не заставляет меня бодрствовать, но если уж спать, то вместе со всеми. Как крысы – в разных углах, но на одном этаже. А потому, где-то очень глубоко, под бесполезным хламом, которым обрастает моя сущность в попытках угодить всем и каждому, я надеюсь пересидеть их всех – вот голос Зануды становится еще зануднее и тише, Вошь почти не слышно, переливчатая трель храпа Медного – как бормашина, вонзается в зубы и поднимается вверх по костям прямо к своду черепа. Медный, зараза, из-за него вообще не разберешь, о чем там Куцый с Тройкой говорят. Вроде бы… да… да… вот это можно! Это с удовольствием… Шуршание одежды, непонятная возня, перемежающаяся женским смехом и, наконец, теплый нежный прилив окатил мое сознание первыми, тихими аккордами – звуки гитары, переплетаясь между собой, превращаются в невесомые нити – они плывут по воздуху, разделяясь лишь для того, чтобы снова слиться воедино, словно ненасытные любовники. Не открывая глаз, я, с точностью до деталей, вижу его пальцы, скользящие по струнам, извлекая серебряные переливы – тонкие паутинки звуков, что скользят в полумраке, извиваясь и сверкая, они летят ко мне, они вплетаются в мои волосы, проникают сквозь кожу, и она взрывается волной мурашек – от затылка и до кончиков пальцев ног. Если бы не музыка… ох, если бы не музыка, сожрали бы мы друг друга, как крысы, о которых Медный говорил. Куцый затягивает, я улыбаюсь – «Земля в иллюминаторе». Тройка, Отморозок и Вошь смеются, я не открываю глаз – его голос превращает быстрый мотив в волны медленной, нежной тоски по дому. У Куцего приятный голос и тонкий слух, и алкоголь не придает ему пошлых надрывных интонаций – алкоголь вытаскивает из него что-то, отчего все перестают смеяться. Замолчал Отмороженный, не слышно Тройки, Вошь тихо сопит и, возможно, уже кусает губу. Куцый и правда, очень красиво поет – от души, для себя, а выходит, как будто для нас. Может, и правда для нас? Кто его знает, Куцего этого… И, ведомые его голосом, мы, грязные, уставшие, запуганные и совершенно никому не нужные, срываемся с насиженных мест – мы преодолеваем притяжение Земли и покидаем эту чертову планету, мы мчимся сквозь темноту и невесомость, которые на вкус живее, чем спертый воздух в нашем «доме», мы летим все глубже во мрак, в бесконечность миллиардов галактик, где, возможно, есть такие же, как мы. Свободные, несомые, мы забываем обо всем и летим орбитами…

…Путями неизбитыми,

Прошит метеоритами простор.

Оправдан риск и мужество…

Господь, если и существует, то забыл о нас – разозлился за что-то, да так сильно, что и видеть не хочет своих детей. Оставил нам Землю обетованную и ушел в творить более благодарных, более послушных. Нам остается лишь надеяться, что Отец наш отходчив. Надеяться и видеть сны, где…

… не рокот космодрома,

Не эта ледяная синева,

А снится нам трава, трава у дома

Зеленая, зеленая…

– Все, блин, – всхлипнула Вошь. – Хватит! – еще всхлип и полное молчание. Вошь неистово хлюпает носом и мне не нужно размыкать веки, чтобы увидеть её глаза – красные, виноватые. Наверное, мотает сопли на кулак, и взгляд от пола оторвать не может. Что ж, никто не винит её. Куцый, наверняка, смотрит на неё с хитрым прищуром, довольный тем, что растормошил осиное гнездо. У всех нас есть мысли – чистые, нежные; и мечты – сладкие, интимные, и нам невероятно больно, когда кто-то забирается в нас так глубоко, что с легкостью прикасается к ним. Пусть даже не нарочно. Или нарочно, но так нежно.

– Ладно, – говорит Куцый, – давайте что-нибудь попроще.

– Давай, – соглашается тройка.

Вошь по-прежнему утирает сопли и кусает губы.

И Куцый запевает «Он был старше её». Как бы странно это ни звучало, но теперь мы не плачем над песнями о любви. Совсем. Мы забыли её вкус, мы перестали примерять её на себя, как штаны, из которых мы давным-давно выросли. Она больше не задевает нас, не выкручивает руки, не кривит наши лица в немом плаче, не рождает боль внутри тонкого, хрупкого человека. Самые горькие, самые тоскливые песни о любви стали лишь мотивами – красивыми и удобными в исполнении. Их легко и приятно напевать под гитару, когда музыка льется сама по себе, и слова незамысловатые, такие простые, сводят судорогой душу. Ведь любовь такой, какая она была до конца света, была прекрасна именно в простоте – сама по себе, без лишнего нагромождения. И пели о ней просто, и плакали над простыми словами. Теперь никто не плачет об ушедшей любви – она стала размытым воспоминанием и кочует, как бездомная, из одной песни в другую. Сменяя мотивы и молитвы, плывут по воздуху серебристые паутинки музыки и вплетаются в слова, они залезают в мою голову, омывают уставший мозг и смешиваются с моими мыслями, превращая огромную кальянную в… заснеженную поляну посреди хвойного леса – пушистые лапы исполинских деревьев, густо покрытые снегом – их давит к земле приятной тяжестью. Огромные ели жмутся друг к другу, обнимаясь, сплетая ветви. Звенящая тишина в морозном воздухе, который так сладко пахнет чистым, новым, холодным, прозрачным и в то же время белым. Небольшая сторожка из круглого бруса – в окне темно. Я делаю шаг вперед, и под моими ногами проваливается, хрустит сверкающий снег. Поднимаю голову – на заднем плане вырастает огромный ледяной пик с острыми вершинами. Он растет, тянется вверх и, наконец, протыкает небо. Из дыры в небесно-голубой тверди расползаются облака. Какие они вкусные, какие пушистые, нежные, сладкие… так и хочется откусить от них кусочек. Делаю еще один шаг и понимаю, что снег подо мной не хрустит. Оглядываюсь – вокруг меня голая пустыня – ржавая, матовая, безжизненная – а под моими ногами раскинулось полотно дороги – тропа, притоптанная миллиардами шагов, сухая земля узкой тропинкой вьется вперед и в паре метров от меня заканчивается перекрестком. Перекрестком семи дорог. Хм… опять Куцый «Машину времени» затянул. Делаю шаг, и еще один, и еще… Оказываюсь прямо на перепутье – в месте, где нужно делать выбор. Оглядываюсь и смотрю на семь совершенно одинаковых троп, и мне становится нехорошо. Эволюция закладывает в нас пресловутые инстинкты, и мы с самого рождения учимся распознавать, «как не должно быть». Мы не можем логически обосновать свои страхи, но точно знаем, что того, что мы видим – не может быть. И лишь много позже учимся расшифровывать заложенные программы – семь совершенно разных дорог не могут выглядеть одинаково! Они обязаны быть разными, потому что ведут в разные места, открыты разными людьми, петляют разными маршрутами. Я оглядываюсь на совершенно идентичные тропы и понимаю, отчего сердце забилось сильно и часто – какую бы из этих дорог я ни выбрала – ошибусь. Они одинаковые, потому что все ведут в никуда… Укол сердца, еще один. Блин, до чего же нехорошо… Перекресток плавится, искажается и рассыпается в ворох мелких песчинок. Еще укол…

Открываю глаза и вижу его взгляд из-под полуприкрытых век, смотрю, как складываются его губы и лишь мгновением позже мозг слышит:

«… она твоя, о, ангел мой,

Она твоя всегда.

Кто любит, тот любим.

Кто светел, тот и свят.

Пускай ведет тебя звезда…»

– Ах ты наглая крыса… – шиплю не своим голосом.

Все спят, и лишь мы вдвоем смотрим друг на друга – я заспанно и зло, он пьяно и удовлетворенно.

– Это моя песня, – давлюсь гневом.

Он перестает играть, кладет ладонь на струны и смеется. Сука! Украл мою песню!

– Она ничья, Вобла.

– Нет! – хриплый и злой голос еле держится, чтобы не разбудить спящих. – Она – моя! Моя, блин! Ты украл её – услышал тогда и своровал!

Он смеется, беззвучно, но самозабвенно:

– Нельзя украсть песню, Вобла.

Музыка – слишком личное, слишком интимное. Вот жопа – это, пожалуйста. Показывай, сколько душе угодно. Её не своруют, не украдут, а если и воспользуется кто-нибудь, так это только за радость, спасибо, так сказать, на добром слове и поклон до земли. Да вот только жопы нам давно осточертели, а вот то, что в душе…

Поднимаюсь так резко, что голова идет кругом – мир вертится, мир пьяно танцует вокруг меня, и я не могу идти. Он зовет меня. Я упрямо делаю шаг вперед – уж лучше убиться, расхлестаться на какой-нибудь из лестниц или лбом об косяк, чтобы забыть свое имя (не имя, а прозвище!). И имен у нас нет, и секс нам не нужен, и любовь умерла, и людей больше не осталось – только крысы в прозрачных боксах, которые нет-нет, да и посматривают на вашу сочную, вкусную пяточку.

Вылетаю из кальянной, чуть не падаю, но вовремя обретаю равновесие.

– Вобла, – шипит позади Куцый.

Мчусь со всех ног, но пол взметается волнами, и я толком не понимаю, куда бегу.

– Вобла! – уже громче, потому что кальянная позади.

Быстро перебираю ногами и вытягиваю руку в поисках стены – с ней полегче будет. Меня подхватывает, оборачивает вокруг своей оси и сдавливает солнечное сплетение так, что вдох камнем встает в горле. Сейчас вырвет. Он вжимает меня в себя, прижимает к стене и голова идет кругом еще сильнее. Вот сейчас точно…

– Ты мне это дело брось, – шепчет он и задирает мой подбородок вверх горячей, грубой ладонью, и гладит по шее сверху вниз. Трезвая я ему не нужна. Этому нас Медный научил – чтобы животное не стошнило, его нужно заставить глотать, а чтобы заставить глотать, нужно погладить по кадыку, и тогда включается глотательный рефлекс. Помогает не всегда, но время от времени работает, а потому горячая ладонь по моей шее: сверху – вниз, сверху – вниз. Раскаленное дыхание по левому уху, шее и спускается куда-то за ворот одежды – оно взрывается, обжигая меня:

– Легче? Тебе лучше? – прижатая к стене сильным телом, от которого жар валит, словно от открытого пламени, я скалю зубы, как упрямая лошадь. Тошнота отступает, и я упираюсь руками в его живот, но он одной левой выворачивает мою руку, и я скулю сквозь стиснутые зубы. Он обвивает меня, вдавливает в стену, его голос становится совсем тихим:

– Смотрю, полегчало? – смех, и слова – быстрые, судорожные. – Пригласи меня в гости, а? Хочу посмотреть, как ты там обустроилась…

Он отступает, я вдыхаю полной грудью – жадно, словно не дышала до этого. Он хватает меня за руку и тащит за собой. Ничего не соображаю, но в какой-то момент мы оказываемся у меня – я это точно помню, потому что из полночного сумрака коридоров мы попадаем в резкий, яркий, пасмурный день – резко, острыми лезвиями света по широким зрачкам. Серый свет слепит нас. Куцый рычит и бежит к окну – дергает за плотную штору, закрывая одну половину окна, затем вторую, и наступает ночь.

Куцый уже рядом со мной – он обнимает меня:

– Расскажи мне, как тебе плохо, – шепчет он. Я отчаянно мотаю головой, и он еще крепче прижимается ко мне. – Как тебе одиноко… – правая рука на моей шее и давит меня к его шее. Его губы касаются моего уха, дыхание опаляет кожу, и мои пальцы впиваются в его куртку, сгребая ткань в хрупкие ладони – я не хочу отдавать ему это. Его левая рука на моей спине и вжимает меня в горячее тело – его живот, его руки, его плечи и губы, особенно губы, как раскаленный металл. Мне так горячо, мне…

– Расскажи, как тебе больно, – шепчет он, и обе руки сжимают мое тело. Шею и спину сковывает и пронзает боль. Я рычу, я толкаю его, но его руки – тиски, и мне все тяжелее дышать. Его тело сдавливает меня, его воля подминает мою, и сквозь закрытые веки катятся слёзы. Я не хочу отдавать это! Это – моё! Руки вонзают боль в мое тело острыми иглами – я корчусь, я пульсирую в его руках, в его жестокости. Сволочь!

– Отпусти меня!

– Расскажи, – рычит он, но я мотаю головой. Это моя боль! Не отдам. Не отдам! Руки – иглы, и я снова скулю. Я прошу о чем-то, умоляю и торгуюсь, но раскаленные губы на мое шее требуют другого – им нужна моя боль, мой страх, мое отчаянье. И я сдаюсь – я кричу: «больно!» и захожусь в истерике – я плачу о том, как мне страшно и одиноко. Я дарю ему мой страх потоками горячих слов, льющихся по его шее. Он быстро дышит – он впитывает каждое слово, целует щеки, по которым катятся слёзы, и закрывает глаза от удовольствия. Мои руки забираются под куртку, обвивают раскаленную спину, и я дарю ему самое живое, что есть во мне – мой страх. Теперь руки его – волна. Они гладят меня, баюкают, благодарят, они скользят по моей спине и плечам, которые дрожат в истерике. Теперь он не огонь – он губка. Я отдаю, он берет, и этот симбиоз делает меня совершенно бестелесной – я стала частью его тела, я стала тонкой границей между ним и внешним миром. Сам он плакать не умеет, и я пла́чу за него, и чем хуже мне, тем легче ему. Не знаю, как это работает, но чувствую его руки на моем теле, слышу грохот сердца, не понимая, чье оно, чувствую его губы, как продолжение меня – они собирают прозрачную, соленую боль с кожи и это делает нас живыми. Я пла́чу за нас обоих. Плачу́ за двоих. Да, мы больше не занимаемся сексом, не желаем тела, не хотим чувствовать друг друга максимально близко, насколько это возможно, но мы научились иметь души – ловко и умело потрошить кого-то, вынимать суть, выворачивать наизнанку и пользовать чужую боль, как раньше пользовали чужие тела. Потому что своя боль онемела. Это стало нашим эквивалентом искусства – искусством нового времени. Так же, как раньше художник выворачивал свою душу наизнанку, чтобы другие могли увидеть то, что сами никогда не смогут узреть. Как писатель, который обнажался догола на листах многостраничных историй, даря человечеству людей, которых оно не смогло породить. Как музыкант, сплетающий серебряные паутины музыки из собственного одиночества, даря нам эмоции, которых в нас нет. Но теперь, мы не дожидаемся, когда человек отдаст нам все это добровольно – мы научились забирать сладкое чужое силой. Мы научились иметь друг друга, не снимая одежды.

***

Еще не открыв глаза, я вспоминаю, как долго и мучительно Медный формулировал определение Апекса, и как быстро и легко это далось Куцему. Он сравнил происходящее с линейкой. Обычной линейкой, которой каждый пользовался в школе (я, наверное, тоже, просто не помню). Существующая реальность превратилась в некое подобие отрезка с некоторыми отметинами времени – один сантиметр, два, три, подобно суткам (когда они еще существовали), а ныне это просто некоторый субъективный отрезок времени, примерно равный двадцати четырем часам. Итак, вы нажимаете кнопку Апекса, и он возвращает вас на ноль. Далее вы живете себе, живете, минуя временные промежутки, как деления линейки (один сантиметр – одни сутки), до той поры, пока обстоятельства не заставляют вас воспользоваться Апексом снова. Обстоятельства разные – Красный, который навис над вашим животом и вот-вот вспорет ваше брюхо, сломанный хребет (случайно или намерено) в те несколько секунд, пока вы еще живы, нож в спину, полет с двадцатого этажа (запланированный или не очень). В общем, любые обстоятельства, до тех пор, пока вы дышите, можно обернуть вспять, но… придется начать все сначала. С нуля. Поэтому это и называется обнулением, а возврат назад – реверсом. Красный – наиболее частое обстоятельство, потому как эта тварь охотится за человеком намеренно. Но бывали и забавные случаи, когда человек шагал с крыши высотки (запланированно), а по пути нажимал кнопку Апекса (не запланированно). Если успевал, конечно. А вот чего еще ни разу не было (не считая, старухи, конечно), так это пересечения седьмого «сантиметра». Не знаю, слухи или нет, но говорят, что человек, приблизившийся к этой отметке, перестает соображать, говорят, что он сходит с ума, кто-то утверждает, что Апекс срабатывает сам, автоматически. В общем, как бы то ни было, на исходе седьмых суток человек снова «сбрасывается на ноль», хочет он того или нет. И теперь мы возвращаемся к субъективности, и это как раз то, что так пугает всех нас, основная причина, почему люди не хотят жить в помещениях с окнами и не любят подниматься выше подвальных помещений – время осталось жить лишь в человеке. В прямом смысле этих слов. Кроме человека, ничто не изменяется, не течет, не умирает. Здесь, внизу, нет напоминаний об этом, мы, вроде как, в бункере. Мы набираемся опыта, знаний и шрамов, стареем, умираем, но мир вокруг нас не меняется. Он застыл на отметке 17.09.2102 и превратился в декорации – ветра нет, нет естественного круговорота воды, а потому нет дождя, тумана, снега, осень не сменятся зимой, день не сменяется ночью, не ложится пыль, не стареют, не ветшают здания, а все поломки – результат криворуких людей, тряпки, бытовая техника и куча другого, ненужного барахла, оставленного на полках огромных супермаркетов, не тлеют, не рвутся, не осыпаются в труху, а семя, посаженное в землю, не взойдет, даже если вы будете делать для этого все необходимое. Мертвая, звенящая пауза. Мы боялись помереть с голоду, но люди так быстро умирали и продолжают умирать, что на сегодняшний день количество еды значительно превышает её потребителей – огромные, неисчерпаемые запасы еды и воды никому не нужны. Время исчезло и продолжает жить только в человеке, но вот как раз людей-то становится все меньше и меньше. Красным понятие времени ничего не дает, равно как голод, сон, смерть – Василий живет у нас уже примерно шестьдесят реверсов и до сих пор не сдох от голода. Чтобы поддерживать физическое существование, Красному ничего не нужно. Человеку – нужно, но, несмотря на то, что у нас есть абсолютно все, чтобы жить припеваючи, с каждым мгновением существования мы все меньше и меньше хотим жить – оказалось, что еда и кров – далеко не самое важное. Самое важное – «завтра». А мы застряли в бесконечном «сегодня».

Открываю глаза – ощущение, что меня грязно поимели, но так и не довели дело до финального аккорда, сводит скулы. Поворачиваю голову и смотрю, как Куцый развалился на моем матрасе – веки сомкнуты и под ними глаза ловят сны, губы кажутся ненастоящими, потому что сейчас их рельеф, их форма такие четкие, такие контрастные, словно они вылеплены из фарфора, грудная клетка медленно поднимается и опускается, левая рука покоится рядом с моей – она сонно сложена ковшиком и лишь мизинец время от времени тихонько подергивается. Поднимаюсь и сажусь на край очень тихо, почти бесшумно. Не хочу будить? Ну, это вряд ли. Не хочу общаться? Вот это ближе к истине. Тишина по утрам – подарок, и я наслаждаюсь им, даже имея под боком непрошенного соседа. Тихо, словно мышь, за дверь и в коридор.

Внизу, в подвале, впервые чувствую некоторое подобие уюта – здесь ни души. Очевидно, я первая, кто проснулся, а потому безраздельно властвую отключенной морозилкой. Остались две банки тушенки из свинины, и пять из говядины, штабель из банок с сайрой, морская капуста, тунец, неимоверное количество солений и одинокая банка гречки с говядиной.

– Иди сюда, – говорю я последней, и достаю её со второй полки. Наверное, разговаривать с едой не очень хороший симптом? Наверное…

Новый баллон с газом – в гнездо плитки до характерного щелчка, поворачиваю ручку и поджигаю газ – голубые зубки пламени с желтым острием еле слышно шипят. Открываю банку, ставлю на огонь глубокую алюминиевую чашку. За моей спиной голоса. Оборачиваюсь – близнецы и Тройка спускаются по лестнице. Их хмурые лица, тихие голоса – яркое свидетельство тяжкого похмелья. Улыбаюсь, глядя на тусклые глаза и пересохшие губы, и думаю, что сама-то ничуть не лучше – глаза опухли, лицо – цвета несвежего белья, разит как от старого алкаша. Но чем ближе ко мне незадачливая тройка танцоров, тем отчетливее слышу обрывки фраз и встречные вопросы и понимаю, что, видимо, завтрак откладывается. Поворачиваюсь и выключаю газ, потому что уже разбираю большую часть сказанного. Ставлю банку с кашей на стол и беру со стула куртку, потому что вижу, как спускается по лестнице Куцый – недовольный и сонный, натягивает куртку на ходу.

Медный не перепил, а отравился, и довольно серьезно. А у нас даже активированного угля нет. Не потому, что забывчивые идиоты, а потому что мы, и правда, теперь очень редко пьем. И уж тем более редко нам попадается «палёнка».

– Готова? – хмуро спрашивает Куцый, подойдя к столу.

Я киваю и застегиваю куртку.

– Мы тоже пойдем, – говорит Зануда.

Отморозок согласно кивает, но Куцый мотает головой:

– Кто-нибудь один. Справимся втроем.

– Тогда я иду, – Зануда поднимается и напяливает безрукавку.

– Я тоже.

– Отморозок, ты остаешься, – говорит Куцый.

– Почему я? – Отморозок возмущается, но скорее для проформы – спорить с Куцым нет никакого смысла.

– Потому что здесь должен остаться хоть один здоровый мужик.

Тут сто́ит заметить, что Куцый – редкостный сексист, который считает женщину, как биологический вид – эволюцией мужского копчика.

Мы втроем идет к выходу. Я оборачиваюсь и бросаю Отморозку:

– Кашу мою не вздумай сожрать.

Тот отвечает мне средним пальцем, поднятым над головой. Куцый недовольно хмыкает.

***

Куцый был прав – троих достаточно. Мы бы и вдвоем управились, но все же страховка дело не лишнее – Апекс Апексом, но реверс – процесс неприятный и довольно болезненный. Наверное, подобные ощущения должны были испытывать те, кого четвертовали. Никому, кроме отморозков не нравится, но этих извращенцев можно не брать в расчет – у них уже давно поехала крыша, причем у обоих разом (такое вообще возможно?). Мы проходим длинную череду припаркованных тачек. Обычно мы здесь не ходим, потому что это равносильно пересечению минного поля, когда ты ни хрена не сапер, а из защиты на тебе панамка, да дырявые хлопковые трусы. Потому что за всем этим металлическим хламом не видна улица, не просматриваются углы, большая часть обзора закрыта металлическими трупами, но стоянка короткая, и это – самый прямой путь домой, а потому мы решили рискнуть. Глупо и безрассудно, но иногда и это нужно делать, нужно рисковать, порой и неоправданно, а иначе совсем околеешь в этом гребаном подземельи. Окончательно окрысишься. На всем пути нам не встретился ни один Красный, а Куцего уже начала донимать головная боль, поэтому мы быстро пересекали территорию стоянки короткими перебежками от машины к машине. Зануда бежал впереди, я – в центре, с полным пакетом всякой фармакологической дряни от «желудка» до «задницы» в частности, и отравления в целом, Куцый замыкал. От идущего в паре метрах от меня Зануды разило перегаром, у меня в горле раскинулась пустыня, а Куцего начинал донимать колокольный перезвон в голове. Стоянка закончилась, и мы вышли на финишную прямую – длинный участок тротуара с лавочками, посаженными в бочонки деревьями и узкими полосами газона по краям. Здесь была открытая местность, да и до единственного не замурованного входа рукой подать, а потому мы уже никуда не торопились – вертели головами и медленно шли вперед. Зануда передо мной отчаянно зевал, Куцый сопел, как неисправный паровой котел, а я смотрела на траву и боролась с желанием протянуть руку и прикоснуться к ней. Листва на деревьях, трава, цветы – всё это осталось, все это до сих пор торчит из земли, обвивает ветви деревьев, но стоит прикоснуться, и по телу пробегает мерзкий холод – это похоже на бумагу очень плохого качества. Трава и листва на ощупь мертвые, и это не просто ощущения кожи – ты чувствуешь это всем нутром. Совершенно безжизненная материя, словно бы и вовсе не из нашего мира. То же самое с фруктами, овощами – их на прилавках великое множество, и они не портятся, лежат себе да лежат, и никто их не ест. Не только потому, что они стали совершенно безвкусными, но еще и из-за мерзкого ощущения падали – жуешь как будто бумагу, а внутри все переворачивается, словно у тебя во рту разложившийся кусок мертвечины.

– А кто-нибудь пробовал похмеляться шампанским? – спрашивает Зануда. Бедняге сейчас порвет рот.

– В твоем возрасте похмеляться вообще нет нужды, – недовольно бубнит Куцый.

– Это еще почему?

Мы подошли к крохотной двери сбоку от огромных автоматических ворот центрального входа. Куцый громко постучал. За дверью послышался шорох отодвигаемых баррикад.

– Потому в шестнадцать организм и сам прекрасно справляется, – Куцый бросает взгляд на Зануду, а потом снова осматривается, и уже не глядя, спрашивает. – Тебе что плохо?

– Нет, – Зануда пожимает плечами, – просто хочется прочувствовать все прелести взросления.

Куцый снова бросает на него быстрый взгляд и отворачивается, лениво сканируя улицу:

– А ты еще не прочувствовал?

– Вот это всё, – Зануда красочно оглядывает площадь вокруг себя, – не взросление – это говно какое-то, – и снова широко разевает рот.

За дверью слышны бормотание и звук открываемого замка.

– Добро пожаловать, дитя мое, – бубнит Куцый. – Это говно – и есть взрослая жизнь.

Открывается дверь:

– Давайте быстрее, – говорит Отморозок, впуская нас внутрь, – а то Медный там совсем загибается.

– Уже давно бы Апексовался, да и дело с концом, – рычит Куцый, заходя внутрь.

– Не хочет, – пожимает плечами Отморозок. – Говорит, что сдохнет по дороге на ноль.

– Рыжий болван… – зевает Зануда и перешагивает порог убежища.

Я шагаю следом… Вдруг! Вспышка, цвет, движение. Меня останавливает периферийное зрение – яркий проблеск живого. Останавливаюсь и оглядываюсь – мой рот раскрывается, но звука нет.

Это она – старуха. Не старуха – женщина. Застыла, словно замерзла. Но я смотрю не на неё.

– Хера се… – шепчет Отморозок за моей спиной.

Он видит, как и я. Видит старуху, которая гордо задирает подбородок – она смотрит наверх, потому что этот выше её на полметра, не меньше, ведь чтобы пристально вглядываться в её глаза, он сгибается пополам, изгибаясь, словно расплавленная стекольная масса, прямиком из печи.

– Ты такое видела когда-нибудь? – шепчет за моей спиной Зануда.

Нет. И никто не видел. Это существо… Его никогда раньше не было.

– Вы чего там застряли? – орет Куцый. – Закрывайте двери.

Старуха, тонкая и сгорбленная, упрямо выгибает спину – она тянет наверх лицо, и отсюда мне кажется, что она молодеет с каждой секундой. Нет, не старуха – женщина, с гордым профилем и открытым взглядом смотрит в глаза тому, кто навис над ней. А этот… серый, красный и гибкий, он жуткий и совершенно не человек, он виснет над ней, гнется, он пытается…

– Он сейчас сожрет её, – говорю и шагаю вперед.

– Вобла, ты сдурела? – шипит из-за спины Зануда.

Он протискивается мимо брата и идет за мной. Секундное замешательство – его хватает, чтобы мы оба, я и Зануда, сделали еще пару шагов вперед.

Женщина что-то шепчет, и над ней серое зарево смерти растягивает блестящий, ярко-красный рот. Женщина не боится – её руки сжаты в кулаки, её спина прямая и нос гордо тащит вверх хрупкое тело.

– Что там у вас творится? – кричит Куцый.

Я делаю шаг за шагом, за мной Зануда – слышу его дыхание за своей спиной.

– Вобла!

И вдруг! Реальность вспыхивает Красными! Сотня, две сотни, они – вокруг нас, они появляются из ниоткуда и только теперь я понимаю – они все время были здесь. Они окружают женщину и гибкого, они склоняют колени и замирают, они навострили лица, они пригнули спины, и их руки вцепились в мертвый бетон – они смотрят, они внимают каждому слову этих двоих, ловят каждое движение женщины и жидкого стекла с огромной пастью. Их красные бесформенные тела окружили две фигуры – женщину и гибкое живое. Я и Зануда – мы стоим в кольце Красных, в нескольких метрах от странной пары, и смотрим. Где-то на заднем плане крики – наши имена летают в воздухе.

– Ты видишь это? – спрашиваю я у Зануды.

Он молча кивает.

Эта женщина и этот гибкий – нет никого ближе. Этой близости миллиарды веков, сотни световых лет и одна жизнь. Эта близость искрит болью, горит пламенем – она истощает женщину и дает силу гибкому. У этой близости нет срока давности, но есть исток – начало.

А в следующий миг гибкий поворачивается и смотрит прямо на меня, и я вижу – его глаза слепы. Но он видит все!

– Ева… – и огромный красный рот искривляется в хищной улыбке, обнажая огромные зубы.

– ВОБЛА! ЗАНУДА! БЕГИТЕ! БЕГИТЕ!!! – орет кто-то.

Красные поворачивают к нам пустые лица, женщина с ужасом смотрит на нас, а серо-красный клацает огромными зубами.

Клац!

Красные бросаются разом. Нас накрывает красной волной, сбивает с ног. Слышу пронзительный крик Зануды, чувствую вспышки боли по всему телу – они сливаются, они превращают мое тело в сплошную агонию.

А потом тьма обрушивается на меня, и уже ничего нет.

***

Тысячи, сотни тысяч, миллиарды осколков – они висят в темноте, кружась и сверкая. Темнота отражается в них и разбивается на искры света, цвета и движения. Это безумие преломления и оно так же прекрасно, как рождение. Я – внутри и снаружи, я – везде, и в то же время меня нет. Но я вижу искрящиеся осколки, и меня переполняет жизнь – я её чувствую каждой клеточкой тела, которого никогда не существовало. Этот блеск завораживает меня – прекрасно, восхитительно, совершенно неповторимо. Каждый луч света, выходящий из призм осколков – острая бритва и она беспощадно скользит по мне, разрезая несуществующее тело на крохотные останки небытия. И там, где не было ничего, рождается смерть. Вспыхивает пламенем боли и становится жизнью – тонкой линией кардиограммы бьющегося сердца. Она летит сквозь материю и время, она пытается выжить и всеми силами тянется к свету, которого нет, но осколки… они догоняют, режут, чтобы не осталось ничего, кроме огромного, всеобъемлющего и невыносимого чувства вины.


Глава 4 


– И что ты предлагаешь?

– То же, что сто реверсов назад.

– Но это глупо! Какая разница, где подохнуть – здесь или там?

– Разница во времени и качестве этого самого «подохнуть».

– И ты считаешь, что это важно? Мать твою, посмотри мне в глаза и скажи, что тебе есть до этого дело? До того, в каком торговом центре мы будем ошиваться, и сколько там будет еды?

– Там люди, Медный. Там люди.

– Да плевать я хотел на людей! – Медный подскочил на ноги и стал нервно шагать из стороны в сторону. – Все эти сборища ходячих трупов… Там никто не живет.

– Здесь – тоже.

– Вот именно! – закричал Медный и остановился. – Вот именно… Никто и нигде больше не живет, так зачем нам тащиться туда, где нас все равно ждет смерть. Там или здесь – какая к черту разница?

– Большая, – Куцый поднялся на ноги вслед за Медным. – Это ты решил подохнуть во что бы то ни стало, а вот Тройка и Вошь этого не хотят.

– Так пусть они и идут!

– Они боятся, – в отличие от Медного, голос Куцего звучит спокойно и тихо, и, пожалуй, именно это и бесит Медного больше всего – двадцатиоднолетний сопляк все решил за него. И будь это самоуправством, Медный был бы вправе послать его на хер, да и пойти пожрать, не обращая внимания на то, что он там говорит. Но, хоть никто не говорил этого вслух, а бразды правления были переданы добровольно – Медный сам отстранился, по собственной воле. Отошел в сторонку и дал тем, кто еще хочет жить, полную свободу действий, а сам… Что он делал все это время? Он жалел себя – исступленно и самозабвенно. Наслаждался чувством вины.

– … там огромный клан, и две женщины могут просто потеряться. И не забывай об Отморозке.

Голос Куцего вырвал Медного из собственных мыслей – тот поднял глаза и посмотрел на парня:

– Ты этого хочешь?

Куцый опустил голову и долго рассматривал носки своих ботинок – берцы сидели плотно, как должно. Плотно зашнурованные, крепко сидящие на ноге, словно вторая кожа. Куцый поднял глаза на стол, где до сих пор стояла открытая банка с гречневой кашей, снова посмотрел на Медного – а не послать бы этого увальня куда подальше? Вот на хер – было бы самое то.

– Так будет правильно, – говорит Куцый.

Он поворачивается и идет к столу.

– А ты собираешься с нами? – бросает ему в спину Медный, но Куцый не отвечает – он подходит к столу и берет банку с кашей, несет её, ощущая всю тяжесть своей ноши, а затем идет к мусорке и бросает её туда.

– А где Отмороженный? – спросил Медный.

– Я не знаю, – ответил Куцый.

– А если он опять попытается? – настаивает Медный.

– Да мне плевать.

А в это время Отморозок стоял на самом краю крыши высотки и смотрел вниз. В это время Вошь напялила наушники, врубила полную громкость и слушала «Земля в иллюминаторе», захлебываясь слезами. В это время Тройка стояла у стеклянной клетки и смотрела, как за толстым бронированным стеклом Красный принимает форму её тела.

***

Они собирали вещи полдня, но так ничего и не собрали – сумки пусты и валяются там, где их побросали.

– А где Отморозок? – спрашивает Вошь.

Никто не отвечает, потому что никто не знает. С тех пор, как Зануду разорвали красные прямо на его глазах, никто не питает надежд. Несколько раз они ловили его за шаг до гибели, вкладывали в руку Апекс и сжимали его пальцы за него, поскальзываясь на его крови, забирали зажигалку и отмывали от бензина, хватали за шкирку или штаны, стаскивая с карниза. Но Отморозок изобретателен, а у них уже не хватало сил. Сил не было даже на то, чтобы хотеть жить самим, уж не говоря о том, что заставлять жить кого-то другого. Поэтому никто не отвечает.

– Далеко идти? – спрашивает Тройка.

Куцый бросает на неё быстрый взгляд, а затем снова смотрит на свой рюкзак – там лежат вещи, которые имеют ценность везде и всюду, оставлять их здесь бессмысленно – медицинские препараты и аккумуляторы.

– На тот конец города.

– Так мы перебираемся к Северным?

Куцый кивает и бубнит «угу».

– А почему бы не пойти ближе? Есть же Мореходы? Центральные, в конце концов, гораздо ближе?

– Северные больше всех. Мореходы и сами на грани, Центральные – большой клан, но даже они стремительно снижают численность.

Медный слушает нас и молчит.

– Северные – единственный клан, который не только не теряет людей, но и наращивает численность.

– За счет прибывающих, ты же сам говорил, – сомневается Тройка.

– А по-другому сейчас и не бывает. Тем не менее, вся эта затея имеет смысл лишь с учетом…

А в следующее мгновение реальность щиплет кожу миллиардом крошечных иголок – это чувство ни с чем не спутаешь! Не заметить не получится и сделать вид, что ничего не происходит – тоже. Дрожащая, колющая миллиардом иголок реальность вибрирует, принимая в себя еще одно тело, раздвигая границы времени и пространства, чтобы всем хватило места. Все разом поворачивают головы и смотрят туда, где обычно появляются те, кого Апекс возвращает обратно.

– Охренеть… – говорит Медный, Тройка и Вошь удивленно хлопают ресницами, а у Куцего отвисает челюсть.

***

Прежде, чем открыть глаза, я долго слушала свое тело. Что-то изменилось. Что-то явно не то, не так, как было раньше, но понять, что именно, я не могу. Чувствую бетонный пол под своей спиной и выгибаю её, потому что мне холодно, задница и затылок упираются в шершавую поверхность – я скалю зубы, пытаюсь подняться, что-то мычу. Этот танец моего тела, эта пытка ощущениями – мне плохо, холодно… со мной что-то не так.

– Вобла? – звучит неуверенный голос над моей головой.

Открываю глаза и первое время просто смотрю – красно-рыжая копна волос и густая борода. Я смотрю на него, молча разглядывая знакомый силуэт. Лицо Медного хмурится:

– Ты что не узнаешь меня?

Узнаю, болван. Просто не могу понять, что не так. Что-то не так…

Появляется хмурое лицо Куцего:

– Встать можешь?

Он бледнее, чем обычно.

– Могу, – отвечаю я.

Медный протягивает руку, тянет на себя, и я понимаюсь. Тело ломит, словно меня переехало поездом, и я оглядываю себя – верчу руками, оглядываю ноги, тело, провожу руками по лицу, веду их к затылку. Все в порядке. Так почему у меня такое чувство, будто во мне ни одной целой кости?

– Вобла, – звучит резко, и я оборачиваюсь.

Куцый смотрит на меня – тоньше лицо, белее губы, меньше зрачок в узкой щели век:

– Что с тобой произошло?

Напрягаю мозги, собираю в кучу все, что есть в моей голове. Что со мной произошло?

– Я не помню, – голос мой звучит для меня так непривычно, словно я не слышала саму себя целую вечность.

Оглядываю четверых рядом со мной – они похожи на натянутые струны – проведи пальцем – и зазвенят. Их взгляды держат меня в тисках, Куцый вообще сжался так, словно ждет, что я вот-вот кинусь на него. Да расслабься, Куцый, я сама еле на ногах держусь.

– А где Отморозок? Где Зануда? – спрашиваю я.

Они переглядываются. Медный бормочет:

– Ну, где Отморозок мы не знаем. Прячется где-то, а вот Зануда… – он мычит в бороду, трет её рукой, ищет слова.

– Зануду разорвали Красные, – бросает мне в лицо Куцый, и на мгновение мне кажется, что я слышу эхо – это твоя вина. Куцый смотрит, Куцый молча поджимает губы, а потом добавляет. – Как и тебя, Вобла.

***

Засыпаю долго и сплю очень плохо, несмотря на то, что сил в моем теле не осталось совсем. Мне нужно поспать, нужно перезагрузить голову, а иначе я свихнусь. Но мысли упрямо лезут в лицо – они хотят, чтобы я приласкала их, погладила, запустила руки в их густую, блестящую шерсть и утонула в их бесконечном гомоне.

Меня убили? Тогда почему я этого не помню? Не берем во внимание тот аспект, что я все еще хожу, дышу, разговариваю. И эти бесконечные вопросы: Что ты помнишь? Что там было? Что это за ряженый хер в цилиндре? Может, ты успела нажать Апекс?

Может, и успела.

Вдыхаю, рычу и переворачиваюсь на другой бок. Хер в цилиндре… звучит как конец пошлого анекдота. Вот его-то я смутно припоминаю – серый, красный, гибкий, словно жидкое стекло, эти огромные лошадиные зубы и густо накрашенный рот…

Надо поспать. Надо заснуть!

***

– Слава Богу, – бормочет Медный с набитым ртом. Он явно повеселел.

А вот на Куцем лица нет, и не столько из-за того, что сорвался определенный план действий за секунду до выхода – главным образом его, как и всех, кроме этого рыжего идиота, волновало возвращение Воблы с того света. Тройка и Вошь кинули быстрые взгляды на Медного, но ничего не сказали. Воцарилось молчание, в котором было слышно, как работают челюсти Медного, который ел тушенку прямо из банки.

– Ладно, – бормочет Куцый, – теперь очевидно, что мы никуда не идем. Но, может… – он смотрит на девушек исподлобья, – …вы хотите? Вы можете пойти вдвоем. Вам нет смысла оставаться, кроме того я был бы рад знать, что вы при месте.

Тройка и Вошь снова молчат и лишь затравленно переводят взгляды с Куцего на Медного, друг на друга и снова на Куцего. Эта пауза… эта пауза может значить все, что угодно, от несварения желудка, до ярого желания пуститься в путь к Северным прямо сейчас, не медля ни секунды. Но они молчат. Глаза в пол – и ни единого слова. Куцый, реши уже что-нибудь сам, а?

Слышится грохот из дальнего угла стоянки, и трое сжались – Куцый привстал, Тройка и Вошь потянулись к Апексам, и только Медный просто перестал жевать – сидит, увалень, и смотрит в темноту дальнего угла, словно его это не касается. Грохот сменился тишиной. Куцый пригнулся, Тройка, по примеру Куцего, оторвала зад от стула и теперь…

– Эгегей! – слышится пьяный крик.

Медный хохочет и закидывает ложку в рот, Тройка матерится, Вошь выдыхает. Куцый молча стискивает зубы и выпрямляется, глядя как из темноты выползает чуть тепленький Отморозок.

– Есть чё пожрать? – интересуется он и, глядя на Медного, улыбается. – О, тушенка…

– Свою возьми, – бубнит Медный, жадно отодвигая банку подальше от пьяного подростка.

В глазах Тройки гнев сменяется жалостью, Вошь по-прежнему напряжена – она вообще не гибкая в моральном аспекте, Куцый, который было собрался дать оплеуху Отморозку, выдохнул через нос, закрыл глаза и с силой прошелся ладонями по лицу. Что тут скажешь? Что тут вообще можно сказать? Куцый снова сел на стул, и стал смотреть, как неказистый, битый, ломаный, щедро украшенный шрамами пьяный человек, который видел смерть брата собственными глазами, пытается открыть дверцу неработающей морозилки и достать банку тушенки. Нужно ли что-то говорить? Он добирается до заветной жестянки и с минуту вспоминает, как извлекают еду из наглухо запаянной тары, потом его осеняет, и он тянется за консервным ножом. Первой не выдерживает Тройка – поднимается и быстрым шагом подходит к парню:

– Дай сюда, – говорит она, и забирает банку. Отморозок очень плохо держит вертикаль, отчего периодически тыкается плечом в плечо Тройки и упирается взглядом в то, за что она и получила столь скромное имя – отнюдь не скромная, по меркам отдельных личностей даже шикарная, грудь третьего размера.

– А ты красивая, – бормочет Отморозок.

Тройка хмыкает и затем оборачивается к остальным:

– Слышали?

Медный низко хохочет, Куцый откидывается на спинку стула и улыбается одним уголком рта, Вошь все никак не придет в себя. Тройка снова поворачивается к банке – консервный нож ловко разрезает алюминиевую крышку:

– Я красивая, – ехидно повторяет она.

Конечно красивая. Тройка красивая и имеет высшее юридическое образование, Медный имеет ученую степень по биологии и неплохо играет в нарды, Вошь прекрасно ориентируется в бухгалтерии и банковских счетах, Куцый отлично знает, какой алкоголь в какой пропорции смешать, чтобы вы напрочь забыли свое собственное имя. Отморозок ничего не умеет, а в данный момент он даже стоит с трудом. Да вот только теперь этими регалиями можно разве что зад в туалете подтирать. В мире, где нет времени, в мире, где человечество медленно вымирает, в мире, где в скором времени, кроме Красных, не останется ничего…

– О, а это что? – спрашивает Отморозок и медленно направляется к столу.

Мы-то трезвые, но даже нам понадобилось время, чтобы сообразить, а Отмороженный уже увидел и, вот ведь блядство, распознал! Пьяный, совершенно не соображающий, он смотрит на стол, где лежит крохотный кусок пластика и ветка наушников. Куцый быстро поднимается и хватает со стола плеер, но поздно.

– Это Воблы? – глаза парня смотрят на Куцего – они становятся огромными и, в мгновение ока, трезвыми. – Это же плеер Воблы, да?

– Твою мать… – шипит Медный, и ставит банку на стол.

– Она что… – заикается парень, – … здесь?

Тройка оглядывается, Вошь затравленно смотрит на всех по очереди.

– Зануда не вернулся! – звонко и хлестко отсекает Куцый. Он смотрит парню в глаза и повторяет. – Зануды нет.

Такие вещи не растягивают, такие вещи делают быстро, чтобы свести к минимуму всякую надежду – чем быстрее, тем тоньше порез, меньше боли, а потому нужно быстро и резко.

Но некоторые теряют всякий контроль над собой от быстрых выпадов.

***

Вокруг меня осколки – много, очень много осколков. Они отражают мрак, разбивая его на составляющие, создавая всевозможные вариации черного – он сверкает и переливается, искажается… и оказывается, что в черном много красного, желтого, синего, зеленого, фиолетового. В черном множество оттенков – фуксия, охра, индиго, хаки, бирюза. Черный умеет быть многогранным. Меня держит пустота – я в руках невесомости, и та нежно ласкает мое тело – переворачивает, гнет, распрямляет и складывает. Мои ноги задевают осколки, и на коже проявляются тонкие, красные линии. Мои руки скользят в тумане битого стекла и покрываются красной сеткой. Мое тело кутается в пояс астероидов из сверкающих призм – они ранят меня.

– Вселенная помешана на равновесии… – шепчет он.

Да, пожалуй.

– Поэтому ты здесь.

Наверное. Хотя… какая разница? Вокруг меня тьма сверкает мириадами звезд, и острые лезвия не дают забыть, что я существую – они дарят мне боль, как единственное доказательство жизни. И я принимаю этот дар с благодарностью.

Meum est vitium.

 
Грохот вырывает меня из сна – дверь прогибается под тяжелыми ударами. По ту сторону слышны маты – голос, тонкий, полный ненависти и боли. Он кричит, он корчится от злобы и колотит в дверь. Я поднимаюсь слишком резко – сердце подскакивает и заходится, голова идет кругом, и меня несет в сторону, я заплетаюсь в собственных ногах и чуть не падаю, ступая с матраса на пол. Моя дверь, как живая – бьется и кричит. Я слышу бранные слова, я слышу ненависть, я слышу грохот собственного сердца в ушах. Упираюсь спиной в стену, и только теперь до меня доходит то немногое, что имеет смысл – дверь кричит, что это я виновата, дверь бьется в конвульсиях и орет, что все случившиеся – моя вина, дверь голосом Отморозка желает мне мучительной смерти и всех кругов ада, дверь плачет, и каждый её удар становится все тише, а каждое слово осыпается ворохом всхлипываний, пока, наконец, полотно двери не перестает биться, а голос не переходит в истеричный вой. Слышу еще несколько голосов. Рассеивается туман сна, в голове проясняется. Я иду к двери и открываю её – Отморозок – в объятьях Тройки, скулит и извивается. Та держит его и крепко прижимает к себе. Куцый совсем рядом с дверью и стоит так, чтобы преградить путь Отморозку, если тот вырвется. Из дальнего конца коридора появляется Медный – еле дышит от того, что так быстро пришлось тащить свои килограммы по лестнице несколько этажей. Он подходит, обнимает за плечи Тройку и Отморозка и тащит назад, тащит за собой, чтобы увести, чтобы не слышать этого, не видеть этого – спрятать откровенную, ничем не прикрытую боль, потому что она всем и каждому – соль на рану. Отморозок орет, отморозок воет и сыплет обвинениями. Отморозок поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза:

– Это твоя вина!

Тройка и Медный тащат его, уводят прочь, скрываются в конце длинного коридора, откуда еще недолго слышится по-детски искренний плач, а потом тяжелая дверь этажа заглушает собой все – истерику, боль, ненависть. Meum est vitium, Отморозок. Meum est vitium.

Привычный уклад жизни? Положим руку на сердце – его и не было никогда, просто некоторое подобие компромисса между реальностью и невообразимо хрупкой человеческой психикой. Возможно ли вообще создать бытовуху, кувыркаясь внутри торнадо? Крайне маловероятно, или попросту – хрена с два. Мы заполнили дыры тем, что у нас было под рукой – отходами нашей жизнедеятельности – и попытались сделать хорошую мину при плохой игре, мол и так сойдет. А что? Из щелей не дует, крыша -над головой и не течет вроде, есть еда, вода и даже некоторое подобие комфорта, сотканное из призрачных, тонких, как паутина, человеческих добродетелей – общения, улыбки, чувства юмора, терпения и даже… любви? Кривой, правда, косой да хромой, к тому же сильно потрепанной радиацией Апекса и бесконечными сбросами на ноль, но все таки… В городах-призраках, заживо погребенных под лавой, сожженных угарным газом, находили мумий, жмущихся друг другу. Закрывая собой самых любимых, пряча от боли своим тщедушным тельцем, они верили, что сумеют спасти их внутри себя. Хочется верить, что, несмотря на сожженные тела, их души и души тех, кого они спрятали, выжили и стали самыми яркими звездами в ночном небе. Господи, увидеть бы звездное небо еще раз… Разочек увидеть закат этого бесконечно долго дня и, улыбаясь, встретить такую долгожданную, такую далекую ночь. Оказалось, что самое страшное – не сход лавы и угарный газ. Оказалось, что самое страшное – когда тебе некого закрыть собой, некого прижать к себе и, сквозь крики и стоны сгораемых заживо, неистово и искренне молить Всевышнего о невозможном – вот прямо сейчас, в эту самую секунду, простить все, опровергнуть непреложные законы мироздания и совершить чудо – спасти того, кто в твоих руках. Молить, просить, молить, просить, кричать от боли, молить, надеяться. И ни разу не вспомнить о себе.


Глава 5 


Вокруг так много людей. Они мелькают, гудят, роятся. Их тела мельтешат, словно мошкара, сводят с ума периферийное зрение и не дают оторвать глаза от пола. Как же их много… 

Он смотрит на неё и, впервые за все время их знакомства, она его раздражает.

– Это не катастрофа, – глухо говорит он. 

Она поднимает на него заплаканные глаза, и там – немые упреки, трусливые доводы, невысказанная обида и где-то в темной, вязкой глубине широких зрачков – его вина. Он отводит взгляд, словно обжегся. Он опускает ресницы, смотрит в пол и говорит:

– Слушай, ты не первая и не последняя, кто делает это.

Его голос становится раздраженным – это что, чувство вины растет, набухает внутри него, сверкает на дне колодцев её глаз? 

– Ты же не маленькая…

– Вот именно, – тихо шепчет она. 

Он замолкает – её первые слова за эти полчаса. Такие слабые, такие тонкие, но их крохотные коготки больно впиваются в глотку.

Он набирается смелости (наглости?) и снова заглядывает в два бездонных колодца – оттуда глядит ядовитое одиночество. Оно поднимает свою морду, ощетинивается, впивается тонкими лапами-иглами в холодные, скользкие камни, ползет наверх…

– Я уже не маленькая – мне тридцать пять. Слишком немаленькая (он это прекрасно знает). Ты же понимаешь, возможно, это – мой последний шанс…

– И что ты предлагаешь? – взрывается он.

Несколько человек оборачиваются, но проходят мимо, возвращаясь к своим делам. Он кусает губы, сжимает кулаки и зло смотрит на проходящих людей из-под густых бровей. Все-таки, не самое подходящее место для разговора. Но что поделать, если все началось уже в больнице? Такие вещи трудно контролировать. Он разгибает одеревенелые пальцы рук и снова переводит взгляд на женщину – её, крохотную, напуганную, придавливает к земле безапелляционностью вопроса. И правда, что она может ему предложить? Кроме того, что уже предложила. Она предложил – он взял. Все как у взрослых. Тогда почему она чувствует себя маленькой, напуганной девчонкой? 

***

Этот дикий хохот вонзается в барабанные перепонки, забирается в мозг и врезается в извилины тонкой хирургической иглой.

– Да завали ты пасть, сука! – орет Куцый.

Это не помогает. Смех только усиливается, в него вплетается тонкий визг – голос захлебывается, задыхается, но продолжает истерично хохотать.

Медный взмок и еле дышит, Куцый рычит, на его шее вздулась вена, и лицо превратилось в малиновую маску ярости, но это все херня по сравнению с Тройкой – у той вот-вот должен был случиться инфаркт. Её лицо теряло последнюю кровь и становилось серым, глаза затуманивало и она, где-то в полутора минутах от обморока, держалась в сознании исключительно на силе воле. Держалась сама и держала мелкого ублюдка, который хохотал за её спиной, зажатый её телом в угол, в то время как Красный – огромный и на редкость свирепый клацает зубастой челюстью в сантиметре от живота Тройки. Она уже не кричит, не дергается – она заворожено смотрит на огромное лицо Красного, которое изменяется согласно её чертам лица – считанные секунды, мимолетные мгновения жизни и она – труп. Медный и Куцый тянут на себя резиновое тело Красного, которое тянется словно жвачка и их лица уже такого же цвета, что красно-коричневая мерзость под бледно-розовой оболочкой. Красный рычит, вырывается и клацанье его зубов становится невыносимо громким.

– Вошь! – орет Медный.

– Сейчас! – кричит Вошь, сквозь слёзы, вытирая сопли рукавом. Правой рукой она тянется рукой в узкую щель – ей рука уже ободрана до крови, но она продолжает пихать её в узкую щель между двумя лопнувшими плитами – пихает и ревёт. А я гну это чертову проволоку трясущимися руками – Апексы закатились в самый дальний угол расщелины и пока Вошь пытается достать их голыми руками, я осознаю, что достать рукой их нельзя. Мелкий выблядок! Хохочет словно совсем из ума выжил! Может и правда в этой отмороженной башке ничего не осталось? Но Тройка то здесь причем?

Медный взревел, как медведь – рванул на себя Красного, Куцый подхватил инициативу, потащил, отступая назад, и вот уже Красный и два мужика медленно пятятся, увеличивая расстояние между животом Тройки и циркулярными пилами во рту мерзкой твари. Красный выворачивается, тянется, раскрывает пасть и оглушительно клацает зубами. Отморозок восторженно взвизгивает, Тройка медленно оседает, но по-прежнему прижимает его тело к стене.

– Держись, Троечка! – пыхтит Медный.

Та кивает, но киловатты энергии утекают сквозь пустые зрачки, и сознание тускнеет прямо на глазах.

Вошь скулит и тянется, сдирая кожу с плеча. Я подбегаю – щель узкая, но длинная, и я залезаю в неё поверх рыдающей женщины. Проволока, гнутая, неровная просачивается внутрь и упирается в самое дно – до Апексов сантиметра три.

– Цепляй! – кричит Вошь.

Я тянусь, я отчаянно пихаю свое тело в щель между плитами. Сука! Умудрился забросить их точно в дыру! Я скребу проволокой по дну и рычу – не хватает пары сантиметров. И тут меня осеняет – я тощая. Хватаю Вошь за воротник и отталкиваю от дыры. Та кубарем катиться назад, а я протискиваю узкое плечо в щель. Мне больно, но эта боль становится наградой – загнутый конец цепляет шар Апекса. Тяну на себя – с глухим стуком один из Апексов выкатывается наружу.

– Один есть! – кричу я.

И тут мы слышим то, чего боялись больше всего – грохот десятков пар лап и глухое рычание. Красный оживает и рвется вперед с новой силой. Приближение его сородичей придает ему сил, взрывает в нем желание убивать – грязная тварь буквально ожила и рванула вперед.

Все! Времени не осталось.

– Быстрее! – орет Куцый.

Вошь хватает Апекс и бежит к зажатым в углу смежных домов Тройке и Отморозку. Она протискивается между стеной и клубком смерти из двух людей и одного Красного, рвущего жилы ради кишок Отморозка – красному нужен именно он, но Тройка сдохнет просто так, заодно. Вошь подбегает к Тройке в момент, когда её глаза закатываются, а тело безвольно падает – женщина хватает её руку, вкладывает Апекс и зажимает пальцы, нажимая кнопку – Апекс срабатывает безотказно, и тело Тройки дрожит помехами, искажается, рассыпается ворохом пикселей и испаряется в воздухе.

– Стартуй! – орет Куцый бледной, как смерть женщине, которая пытается унять Отморозка, почуявшего свободу.

– У него нет Апекса, – рыдает Вошь.

Отморозок хохочет.

– Стартуй!!! – орет Медный.

Вошь бросает заплаканный взгляд на парня и нажимает кнопку – её тело исчезает мгновенно.

Куцый оборачивается ко мне:

– Оставь!

Я почти по грудь в узкой щели и тяну руку дальше, внутрь.

– Вобла, оставь, я сказал!

Где-то совсем близко слышен топот, грохот, клацанье двух десятков острозубых глоток – там острые циркулярные пилы в несколько сотен рядов, там неистребимая жажда и смерть, бегущая по твоим следам.

– Я почти достала…

– Я сказал – беги!!! – истошно орет Куцый, надрывая глотку и я оборачиваюсь – узкая улица заполняется красными, словно сбегающая лавина, и больше нет времени. Я поворачиваю голову – Медный испаряется в воздухе и одна половина красного свободно дергается вперед. Куцый кричит мне что-то, но я не успеваю его расслышать, потому что его тело превращается в пустоту. Последнее, что я слышу – безумный хохот Отморозка.

Кнопка Апекса – сброс на ноль.

Поехали.

***

Если бы было можно посчитать общее количество дней, если бы ход времени по – прежнему был прямолинеен (если он вообще когда – либо был таковым), если бы составить в ряд прошедшие часы, как пустые бутылки, мы бы насчитали неделю с момента, когда нас стало пятеро. Гибель Отморозка никто не оплакивал, так же как не устраивались церемонии по поводу Зануды и всех остальных, кого сожрали. Никаких похорон и соплей. Просто что-то снова сломалось внутри, что-то со звоном лопнуло, как перегоревшая лампочка, и стало очень тихо. И вроде бы все было по-прежнему – мы спали, ели, принимали душ, одевались и отправлялись в походы за тем, что казалось необходимым, исправно бегали от Красных, возвращались и снова ложились спать. Мы растворялись в Апексе, возвращали время вспять, как в идиотской компьютерной игре, которая набила оскомину до рвотного рефлекса, и мы бы и рады вытащить диск да выкинуть его в окно, но вот только одна проблема – где дисковод? Нажать «delete» да вот только чертову кнопку заело. Выдернуть шнур из сети? Неплохо, да только гребаный инстинкт самосохранения хватается за косяки и визжит, как дурная баба, всякий раз, как ты подходишь к розетке. С высоты сытой жизни человечеству казалось, что постапокалипсис – это круто. Выползая из кабинета начальника, или идя домой после стычки с зажравшимся соседом по стоянке, или найдя в бардачке автомобиля своей благоверной чужие мужские трусы, каждый мечтал, что вот-вот на человечество свалится безумный вирус или нашествие инопланетян, а может, атомная бомба. И по счастливой случайности, выживет только он сам, да та баба из третьего подъезда с шикарной жопой и полным четвертым размером груди. Он мечтал, как они вдвоем отправляются в путешествие по пустой Земле, надеясь объять необъятное, осматривая свои новые владения и попутно зачем-то пытаясь найти выживших, что странно, ведь буквально минуту назад они от всей души желали, чтобы всех на хер стерло с лица Земли взрывной волной. Но о нелогичности человеческой натуры – позже. Итак, новая спутница по счастливой случайности оказывается немым инженером – конструктором, с факультативным знанием в области ядерной физики, радиотехники и химии (последнее, к несказанной радости, дало возможность перегонять самогон из мочи). И вот, пока один из двух выживших смотрит, как вторая половина человечества, задрав кверху прекрасный зад, наспех сочиняет космолет межпланетной дальности из подручных средств, работающий на никому уже не нужных запасах обогащенного урана, в углу стоит самогонный аппарат, неспешно наполняя трехлитровую банку. Он думает – жизнь удалась.

На самом деле, конец света оказался «днем сурка». Что, выжившие, не ожидали? Сюрпри-и-из…

Нас осталось пятеро, и мы все чаще заговаривали о переходе к «Северным». Мы прекрасно знали, что нас там уже ждут – «Северные» знали о нашем положении и были рады всем, кто хотел присоединиться к ним. Были рады всегда, с самого начала. Так уж вышло, что там, среди выживших, оказался кто-то умный и, возможно, даже не один. Достаточно умный, чтобы понять раньше остальных – очень быстро человечество вымрет, как вид и в сортировке просто нет необходимости. И в то время, как остальные кланы прореживали свои ряды, дабы оставить лишь самых стойких и достойных, боясь голодной смерти, боясь быть вырезанными другими кланами, борясь за место под солнцем, «Северные» брали к себе любого, кто приходил к ним. Прочие кланы, в том числе и мы, выпроваживали, а некоторые собственноручно убивали тех, кто не хотел бороться за жизнь – их приравнивали к потенциально опасным. Бессилие стало самой заразной и самой пугающей болезнью для тех, кто остался. Все, но не «Северные». «Северные» сумели дать вторую жизнь каждому приговоренному, и теперь клан «Северный» насчитывает около двух с половиной тысяч человек. А нас осталось пятеро. Ха-ха, друзья мои, вот так весна и показала, кто и где.

Пока Куцый говорит о возможности проехать большую часть пути на машине, я смотрю на аудиоплейер – лежит на столе, и все старательно не замечают его.

– Этот «RAV» стоит у «Омеги», – говорит Куцый.

– Магазин часов? – спрашивает Медный.

– Да, – отвечает Куцый и его взгляд быстро скользит по столешнице – и я вижу, как он, натыкаясь на плеер, поспешно ретируется на руки своего хозяина, и Куцый начинает нервно обдирать заусенец на большом пальце.

– Но до него почти двенадцать кварталов, – возражает Тройка. – Как мы их пройдем?

– Молча, – бубнит Куцый. – У нас нет альтернативы. Там кончается улица и дальше – мост на тот берег. Дорога свободна почти до самого «Причала». То есть, большую часть пути мы сможем проехать – быстро и относительно безопасно.

– Безопасно… – низко хохочет Медный.

– Я сказал – относительно, – Куцый поднимает глаза на Медного, который продолжает тихо хихикать, а затем смотрит на Тройку, старательно избегая смотреть на стол. – Но что за «Причалом», сказать трудно, а потому мы будем готовы ко всему. Я надеюсь, что патрули «Северных» все еще охраняют подходы к больнице, а потому есть надежда, что нас встретят через четыре – пять кварталов.

«Северные» – молодцы. «Северные» – умники. Вместо того чтобы осесть в торговых центрах, библиотеке или железнодорожном вокзале, они ассимилировались в Краевой больнице – огромном комплексе из нескольких корпусов с подземными переходами, новейшим медицинским оборудованием, всеми известными человечеству фармакологическими препаратами, кладовой с неимоверными запасами еды и внутренним двором за высоким забором. Да, забор не помог, и внутренняя территория кишит Красными так же, как и весь город, как вся планета, и именно поэтому они беспрепятственно переходят из корпуса в корпус под землей. «Северные» – молодцы. «Северные» заботятся о тех немногих врачах, что заботливо оставила им судьба в этих же самых корпусах, холят и лелеют заведующего хирургического отделения, который ни разу за все время апокалипсиса, не разу не видел Красного вблизи – он у них на особом положении.

Я смотрю на плейер и слушаю голос Куцего.

– Я все тщательно проверил. Тачка на ходу – аккумулятор, топливо, все двери на месте, исправно работают все внутренние замки. Я заводил, и даже успел немного проехать на ней. В общем, этот вариант на сегодняшний день самый лучший.

– А что мы будем делать, если не успеем? Если на нас нападут? Мы-то на Апекс и обратно, а тачка на место не уже вернется, – спрашивает Медный, почесывая слишком уж отросшую бороду.

– Будем искать другую. Но лучше не тупить и сделать все, как надо, с первого раза.

Тройка согласно кивает, Медный чешет свою бородищу, а я смотрю на них и думаю, до чего же очевидно их состояние. Странно, но мне кажется, можно прочесть каждую эмоцию, каждый отзвук их мысленного монолога, каждое эхо отражающихся мыслей.

– Нужно будет еще раз все проверить, – говорит Куцый. – Вобла?

Я перевожу на него взгляд:

– Что?

– Ты пойдешь со мной.

– Куда?

– К «Омеге». Еще раз проверим тачку, чтобы быть уверенными, а на обратном пути зайдем в аптеку. У нас закончился антацид.

– Хорошо, – тихо отвечаю я.

Я думаю, что надо было брать больше в прошлый раз. А еще я думаю, что ему даром не нужен антацид. Это провокация. Мы уже одной ногой в пути, а потому нам не нужны большие запасы чего бы то ни было. Нам вообще запасы не нужны. Я думаю, что Куцый – единственный, кто заметил, что со мной что-то не так. Думаю, это проверка на вшивость. Кстати, о вшах…

Перевожу взгляд на Медного, и замечаю разваливающееся по его венам бессилие. Смотрю на Тройку и вижу женщину, желающую жить – отчаянно, неистово, так же сильно, как и в первый день гребаного конца света. До чего же сильная женщина… Смотрю на Куцего и вижу молодого парня, который вот-вот скинет непомерную ношу со своих плеч – мы осточертели ему до изжоги, и он отсчитывает реверсы до того момента, когда сможет передать кучку людей большому, организованному клану. Он мечтает влиться в общий поток людей и уже не думать за всех и каждого – он мечтает встретить конец света с наушниками в ушах, банкой пива в руке и без обязательств перед теми, с кем свела его судьба. Куцый видит, что я стала другой. Куцый замечает, что во мне что-то изменилось. Куцый понимает необходимость следить за тем, кто вернулся с того света живым, в то время как Медный, этот огромный косматый увалень, может и понимает, но предпочитает вообще ни о чем не думать, а Тройка слишком привыкла полагаться на мужское плечо, и полностью доверяет мужской половине нашего недоотряда.

Куцый смотрит на меня, я прячу глаза. Да, Куцый, я действительно очень плохо сплю. Да, мне все время снится один и тот же сон, и все чаще я просыпаюсь в холодном поту, и все реже мне удается уснуть заново. Да, мне мерещатся странные вещи, и порой я боюсь, что медленно теряю рассудок, потому что в те дни, когда я сплю три часа в сутки, я начинаю видеть людей насквозь. Не в переносном смысле, в прямом – мышцы, кости, внутренности. Я не знаю, чем это объяснить, не знаю, что происходит, но точно знаю, что раньше такого не было. А самое забавное – не так уж сильно меня это пугает.

И кстати, о вшах…

– А где Вошь? – спрашиваю я, обращаясь ко всем.

На мгновение абсолютно все бросают быстрый взгляд на аудиоплейер, лежащий посреди стола, а потом в воздухе рождается мертвая тишина – последний раз его хозяйку мы видели около двух суток назад.

Мне никто не отвечает.

Разговор окончен и после нескольких бессмысленных фраз, призванных разрядить обстановку, но не справляющихся с этой пустяковой задачей, мы поднимаемся. Медный, вопреки привычному ходу вещей поворачивается к Тройке, тянет к ней ручищу:

– Иди сюда, Троечка, – басит он, и от нежности в грубом голосе мне становится неловко. Я поднимаю голову и смотрю, как Тройка кивает и подходит к нему, ныряя под его руку, обнимая его за талию и прижимаясь головой к тяжелому плечу. Сколько же прошло времени с тех пор, когда они последний раз спали друг с другом? Сотня, две сотни лет назад. В прошлом веке, в прошлой жизни, когда мы не еще не знали, что обречены, они, возможно, успели полюбить друг друга. Правда потом забыли об этом. А теперь… теперь они идут в выходу из подземной стоянки, обнимая друг друга, словно так было всегда. Словно не было всех тех дней и ночей, когда они с радостью разбредались по разным углам, лишь бы не видеть друг друга. Как крысы. Тройка по понятным и совершенно логичным причинам ищет успокоения в сильных мужских руках – несколько часов назад она чуть не сдохла, и теперь ей все кажется ярче, острее, слаще, и возможно, она даже получит удовольствие от процесса. А может, и нет. Может, в самый неподходящий момент она вспомнит, как теперь уже мертвый Отморозок в приступе психоза выхватывает Апекс из её рук и, не глядя, отбрасывает в сторону два прибора – свой и её билет в обратный конец, с диким хохотом: «Давай сыграем, Тройка!» Он орет, и его глаза искрятся безумием: «Давай посмотрит, кому из нас повезет?» А за спиной топот лап Красного, и Тройка в приступе немого подчинения впервые в жизни думает: «А давай!» Но лишь ненадолго, лишь на пару секунд, потому что огромный Красный в поле зрения очень быстро возвращает вкус к жизни…

Перевожу взгляд на Куцего – он смотрит вслед Медному и Тройке. Наверное, думает о том же, о чем и я, с поправкой на то, что Куцый не просто перебирает мысли в голове, пробует их на вкус, перекатывает на языке, как конфеты – не всегда сладкие, не всегда вкусные. Куцый всегда задает главный вопрос – что с этим делать? Мы смотрим, как двое поднимаются по лестнице, ведущей наверх, и думаем об одном и том же – как же ярко светится в Медном бессилие. Но я просто думаю, позволяя грустной мысли пуститься по венам, отравляя меня тоской, а вот Куцый… И хоть никто никогда не говорил этого вслух, но на него легла непосильная ноша, и теперь, всякий раз видя бессилие, он думает – что же ему с этим делать? Бедный Куцый. Родись он чуть раньше, прожил бы жизнь, полную беспечных радостей молодого парня – девушки, машины, выпивка, ненавистная учеба, не менее ненавистная, но приносящая доход, работа, позволяющая иметь девушек, машины, выпивку. И в этом замкнутом круге, бегая внутри пластмассового колеса, как хомяк, возможно, был бы счастлив. Но тут, с одной стороны – Медный, с другой – Вошь, с третьей – я, а посреди этого великолепия – одна единственная Тройка, которая все еще хочет жить. И ради неё одной он все еще рвет на себе волосы и в сотый раз перебирает вариации бесполезных попыток выжить. Ради неё он все еще трепыхается, рвется в бой, старается изо всех сил. Не потому что любит её, не потому что она ему дорога, а потому что она – единственный носитель редкого дара – истинного, искреннего, первобытного желания жить. Он искрится, горит в ней, и, возможно, благодаря этому свету мы до сих пор живы. Сейчас, глядя на монолитное лицо, застывшее в угрюмом молчании, мне приходит в голову отвратительная мысль – полагаю, он был рад избавиться от Отморозка. Да, звучит кощунственно… Да что уж там!? Звучит омерзительно! Более того, вовсе не по-людски, но подумайте сами, сколь сложно решить длинное уравнение, напичканное множеством неизвестных, непредсказуемых в своем поведении переменных, которые так и норовят перескочить с места на место, а то и вовсе изменить полярность. В свое время Отморозок был гарантом безопасности и Куцый без него практически не выходил из здания. Гораздо проще сложить дважды два, а не маяться с формулой суммы геометрической прогрессии. Куцый переводит взгляд на меня, и в секундном замешательстве я просто смотрю ему в глаза. Хочешь вычеркнуть меня?

Он поднимается:

– Иди спать.

Он идет к лестнице, и скрывается из виду, ни разу не обернувшись. Я смотрю ему вслед.

Дважды два – гораздо проще.

 
За моей спиной закрывается дверь – тихо, с еле слышным щелчком замка, входящего в паз. Какое-то время просто стою, прислушиваюсь, принюхиваюсь, и, Бог знает чем, пытаюсь уловить присутствие других людей. Нас всего четверо (или все еще пятеро?) в огромном здании торгового комплекса. Каковы шансы на то, что именно здесь окажется одна четвертая (или пятая?) всех представителей рода людского на этом крохотном клочке земли? Один из четырех (или пяти).

– Есть кто-нибудь? – кричу я.

В ответ тишина, временно разбавленная эхо моего собственного голоса. Делаю несколько шагов и снова кричу. Как и в первый раз – тишина, и жуткое эхо моих слов. Я медленно иду вперед, ловя себя на мысли, что человеку, орущему во все горло, странно красться на цыпочках. Одергиваю себя и перехожу на нормальный шаг. Коридор ведет вперед, раскрывая передо мной мертвые павильоны магазинов – памятники загнувшейся эпохи потребления. Половина пусты, прочие – наполнены, и вот они-то внушают неконтролируемый ужас – вещи, аккуратно разложенные по полочкам, так и не покрывшиеся пылью, словно обрели голоса и тихо шепчут из каждой открытой двери. Словно призраки людей, которых они ждут, вот-вот появятся, поползут из щелей и темных углов, как гребаные зомби. За секунду до начала хода времени мир застыл, и ты мучительно ждешь, когда же пустые коридоры заполнятся гамом тысяч людских голосов. Временами, когда это ощущение предвкушения доводит тебя до иступленной чесотки, когда зудит само ожидание где-то под кожей, кажется, что все произошедшее – твоя вина. Неизвестно – как, непонятно – каким образом, ты – причина того, что сейчас происходит. Раньше чувство вины было иступленным, самозабвенным и таким осязаемым, словно живет внутри тебя, дышит, разрастается, опутывая красными нитями твое нутро – оно пульсирует где-то за сердцем, обвивает его, сдавливает, и ты чувствуешь, как оно перекрывает кровеносные сосуды.

Странно, но теперь этого чувства нет – я больше не чувствую его внутри себя.

Я ни в чем не виновата.

Пустынный коридор упирается в перекресток. В центре – огромный прозрачный куб из бронированного стекла. Вот зачем я пришла сюда. Вот что хотела увидеть. Василий – красно-коричневая масса – сжался в углу, сплавился в огромный ком мерзости. Вина – самый бесполезный человеческий порок. Вот за этим я и пришла сюда – я видела то, что произойдет сейчас в одном из снов, что мучают меня. Я смотрю на Красного и вижу… вижу, как сон становится явью. Смотрю на Красного и радуюсь, что больше никого здесь нет.

Потому что Красный меня не видит.

***

Вокруг темнота и бесконечное пространство – здесь пустота смешивается с болью.

– Вселенная помешана на равновесии, – говорит он.

Ничто кружится, изгибается, нянчит мое хрупкое тело.

– Кто ты? – мой голос звучит глухо – его впитывает мрак.

– Поэтому ты здесь…

– Что тебе нужно? – кажется, я плачу.

Где же осколки? Здесь были осколки когда-то. Их было много, они сверкали и преломляли отсутствие света. Это было красиво. Красиво и очень больно…

– Но эволюции равновесие не нужно. Эволюция – это отсутствие равновесия. Поэтому Я здесь…

Пустота вспыхивает, оживая цветом – яркое серое, тонкое красное и огромные лошадиные зубы – они сверкают в багрово-красной прорези густо накрашенных губ. Они изгибаются в улыбке. Они говорят со мной. Они красиво ломаются, рисуя узор короткого:

– Ева.

Мне оно нравится – имя и мерзкое нечто. Они для меня едины – его губы говорят, и тонкая, легкая, невесомая Ева становится продолжением красных губ.

Ева – это я.

Пустота оживает, подхватывает меня – мое тело кувыркается, изгибается, ловит потоки воздуха руками-парусами и закручивается в быстрые спирали. Мне не больно, не страшно, просто очень быстро.

А потом – стоп.

И возникает он. Во весь свой рост, тонкий и гибкий, и вместе с ним бесформенная, бездонная пустота, становится черным полом, бесконечными стенами, уходящими в высокий сводчатый потолок. Они придает черному форму и здесь, где я Ева, я снова разлепляю ссохшиеся губы:

– Что тебе нужно?

Резкое движение, и его лицо прямо перед моим. Я не успеваю испугаться, я заторможено рассматриваю, как наводится резкость – полупрозрачная масса становится мертвенно-серой кожей, слепыми глазами и ярко-красным ртом. Рот оскаливается зубами, слишком большими, слишком ровными и блестящими – они сверкают прямо перед моим носом огромными тесаками, когда он говорит:

– Хочу показать тебе, что нужно искать.

Пространство взрывается движением. Нас несет сквозь тьму и ничто. Я чувствую, что вот-вот растворюсь в движении, мое тело разлетится на молекулы. Ряженый урод рядом, и он вцепляется в мою руку крепкими пальцами – кости хрустят под его хваткой, уши закладывает, голова наполняется и вот-вот взорвется…

Стоп!

Мы стоим посреди торгового центра на Богом забытом пятом этаже. Мы стоим, она сидит. Мы смотрим на неё сверху вниз, но она не видит нас. Пятый этаж был отдан под косметические услуги и потому он нам ни разу не пригодился. Она сидит в углу и смотрит в одну точку. Мы стоим совсем рядом и в то же время очень далеко – в другой реальности, в другом времени, в другом измерении. Мы стоим в метре от неё и смотрим на пустой взгляд – он мертво застыл в одном положении и если бы не грудная клетка, мерно поднимающаяся вверх, опускающаяся вниз, клянусь, я бы поставила все на то, что она умерла, сидя. Тело, крохотное, жалкое, сжалось в углу и исключительно на остаточных импульсах гоняет кровь по венам. Можно ли умереть от искреннего нежелания жить? Глядя на живой труп, я была уверена, что Вошь докажет это на собственном примере, если не прямо сейчас, то в ближайшие сутки. Я и Ряженый – мы так далеко от неё и так близко. Ряженный говорит:

– Смотри.

И тут происходит то, что мучает меня уже несколько реверсов – сначала одежда, но тут же кожа женщины становятся прозрачными, теряя краску, но не плотность – кожа на месте, никуда не делась, и блики света на изломах тела доказывают это. Но вот цвет, он испаряется. Я вижу бугры красных мышц, я вижу красные волокна, пронизанные сеткой кровеносных сосудов, пропитанные кровью. Я вижу, как несется по артериям кровь, как она заполняет собой все тело. Но потом и это исчезает – мышечная ткань становится прозрачной, кровь и артерии теряют цвет, и я вижу скелет, битком набитый внутренностями – легкие раздуваются и опадают, под ними пристроилось мерно бьющееся сердце, желудок, селезенка, печень и тугой комок кишок. Я вижу матку, спрятанную в лоне таза, вижу глазные яблоки, парящие в глазницах, и благодарю судьбу за то, что они не шевелятся, а иначе меня бы вывернуло наизнанку. Метафизическое пространство или нет – я заблевала бы здесь все. А потом и все остальное теряет цвет – внутренности, скелет, череп вместе с мозгом и чертовыми глазами – все растворяется в прозрачности, и я вижу…

В прозрачном комке человеческого тела, лишившись всякой защиты, передо мной предстает она – красная, сочная, пульсирующая. Густая, плотная субстанция не просто прячется за сердцем, она обивает его, она окутывает его тонкой сетью паутины – длинных отростков, скользких щупалец, которые проросли в кровеносную систему. Они отравляют носителя, они сжирают его и это так… вкусно. Мой рот заполняется слюной, мои руки мелко трясутся, мое тело вспыхивает голодом и жаждой, одновременно пронзившими все мое существо. Я сглатываю слюну, я облизываю пересохшие губы, я не могу оторвать взгляда от красной матери внутри крохотного тела – она пульсирует, она сочно переливается лаковым блеском. Сжимаю зубы до боли в челюстных мышцах – я хочу сожрать это. Именно сожрать – вцепиться в плоть зубами, разодрать все, что мешает мне добраться до лакомого куска красного и вцепиться в него. С наслаждением вонзить клыки в лаковую сладость, почувствовать, как лопается оболочка, как заливает рот свежий, сладкий сок… Мое тело неистово трясется, и я чувствую, как оно меняется – гнется, словно растопленный воск, плавится от испепеляющей жажды внутри меня, становится не моим. Перекраивается, меняет изгибы и формы, и это так естественно, так приятно, словно внутри меня взрывается оргазм – раз за разом, во всем теле, в каждом куске моей плоти. Жажда делает меня гибкой, как расплавленной стекло, и я хочу быть ею. Мне необходимо принять в себя её тело, не обходимо свести нас к единому знаменателю – через секунды женщина станет моей, и я сожру её.

Тут Вошь поднимает глаза и смотрит прямо на меня. Её тело резко обретает цвет – ярко и очень вкусно она заполняется красками, жизнь заливает каждый уголок её тела, и мертвые глаза оживают. Они распахиваются и смотрят на меня, но я по-прежнему вижу сочное, пульсирующее, сияющее красное… Резкий рывок – Вошь закрывает глаза, раскрывает рот и пронзительно визжит. Реальность вибрирует, реальность звенит от тонкого визга и меня сжимает, скручивает, пронзает. Сука, закрой рот!

Пространство взрывается движением. Нас несет, сквозь тьму и ничто. Я чувствую, что вот-вот растворюсь в движении, мое тело разлетится на молекулы. Слишком быстро! Ряженый урод рядом, и он вцепляется в мою руку крепкими пальцами – кости хрустят под его хваткой. Уши закладывает, голова наполняется и вот-вот взорвется… Я вырываюсь из его лап, зажимаю уши руками – её голос сверлит мой мозг.

– Прекрати это! – кричу я. – Прекрати!!!

– Не могу, – его голос смеется.

– Что это?

– Это Апекс, – смеется он.

А потом ничего.

 
Открываю глаза и бешено шарю по потолку – там ночь переходит в день, но не так, как это было на самом деле. Почему я ничего не помню? Почему, мать твою, я ничего не помню?! Я тяжело дышу, слышу свист воздуха в легких, чувствую дрожь и… жажду. Где вода? Боже мой, где же вода? Как же я хочу пить. Считанные мгновения, несколько ударов сердца – и жажда сменятся пустотой – сухой рот заполняется слюной, мне становится легче дышать.

Я слышу топот ног в коридоре, а следующее мгновение дверь сотрясется под градом ударов.

– Вобла! – кричат снаружи. – Вобла!!!

Поднимаюсь так резко, что голова идет кругом. По косой траектории подбегаю к двери, открываю замок. Дверь распахивается, и ко мне влетают Куцый и Медный. Безумные глаза, трясущиеся руки:

– Ты цела?

Я открываю рот, но сказать ничего не успеваю – Куцый хватает меня за руку и тащит за собой:

– Все! Никаких посиделок наверху.

Мы выбегаем из моей комнаты. Медный за нами.

– Что случилось? – спрашиваю я.

Мы бежим по коридору.

– Вошь, – пыхтит сзади Медный. – Вошь только что объявилась.

Мы добегаем до конца коридора – дверь на лестницу и мы спускаемся вниз.

– И что? Причем здесь…

– Она видела Красного! – зло рычит Куцый.

– Ну и что? – я возмущенно пытаюсь выдернуть свою руку из тисков его пальцев. – Это нормально, блин…

– Она была в здании, – пыхтит Медный. – Красный был внутри.

***

Сейчас, когда тихо и время лишено всякого движения, связанные руки выглядят явным перебором. В кальянной сумрачно и невыносимо тихо, мы уже пятнадцать минут как не проронили ни единого слова. В ворохе подушек, пушистых диванов и мягкого пола её связанное тело выглядит иллюстрацией к заезженным порнофильмам – нас пятеро и одна из нас связана по рукам и ногам. Правда, мы все одеты и сидим по разным углам, так что это хоть как-то разбавляет нездоровый букет ассоциаций. Все-таки пятеро. Гнетущая тишина и теперь никто из нас не может с уверенностью сказать, хорошо ли, что нас все еще пятеро. Что, Куцый, все никак не сведешь сумму геометрической прогрессии к «дважды два»? Опять переменные ведут себя неподобающим образом, черт бы их побрал – то исчезают, то появляются. Никакого чувства такта, никакого воспитания – уже бы исчезла раз и насовсем, да не морочила людям головы. Так нет же. Всякий раз, отрывая глаза от пола, бросаю взгляд на её руки – прямо оторваться не могу. Это перебор… но только если не смотреть выше запястий. Мы молчим, мы даже не смотрим друг на друга, и лишь легкое амбре спиртного хоть как-то разбавляет звенящую тишину. Наверное, нужно было найти какие-то медикаментозные варианты, но у нас их не было. Поэтому около ста пятидесяти граммов «Арарата» (проверенная бутылка) на, примерно, пятьдесят семь килограммов живой паники – и вот мы получаем первозданную тишину. Как заливали? Не спрашивайте. Дело дошло до угроз коньячной клизмы, и это, конечно, не делает нам чести, а сделай мы это – был бы перебор. Если только не смотреть выше запястий.

– Ну, теперь-то мы точно никуда не едем, – подытоживает Медный.

В его голосе больше нет насмешки. Он почесывает до неприличия отросшую бороду и пустым взглядом буравит дальний угол.

– Как раз наоборот, – впервые за долгое время возражает Тройка. Она опускает глаза – голова связанной женщины покоится на её коленях. Тройка рассеяно гладит её, пропуская сквозь пальцы пряди грязных волос, а Вошь время от времени тихо постанывает во сне. – Я считаю, настал критический момент. Если мы не уедем сейчас, Вошь не выдержит. Боюсь, она отправится следом за…

Повисла неловкая пауза, в течение которой каждый из нас добавил недостающие элементы к этому нехитрому предложению. Следом за Отморозком и Занудой. Ну же, Тройка, договаривай! Вошь все равно не услышит тебя. Следом за Разбойником, Пышкой и Ведьмой. Следом за Байкером, Рубахой и Пургеном (даже не спрашивайте, друзья мои, даже не спрашивайте). Следом за Десятым, Олениной, Радаром, Свахой, Мокрым, Трясуном, Вилкой, Петровичем (единственным человеком, который помнил и настаивал на своем человеческом имени), тремя братьями Леммингами и Юлой. Сколько же их было? Когда Красные затопили собой весь мир, этот торговый центр дал убежище чуть меньше, чем восьми сотням выжившим. Восемь сотен напуганных, жалких, обреченных. Но мы тогда не знали, что обречены и, вопреки всем самым мрачным вариациям развития сюжета, умирали как раз не в первые дни – первые дни, недели и даже месяцы мы исправно возвращались к началу, осваивая Апекс и «дивный новый мир», в котором мы так уютно устроились. Умирать массово и безудержно люди начали, когда потеряли примерный счет времени – однажды мы просто не смогли понять, сколько же времени прошло с того момента, как все рухнуло. Год? Десять лет? Пара веков? Самым странным было то, что часы исправно шли, показывали время, но люди словно перестали понимать их язык – смотрели на циферблаты и видели там инструкцию к домашним тапкам на древнем иврите. Цифры и стрелки стали совершенно бессмысленными крючками и палочками. Мы словно потеряли ориентир – судно сорвалось с якоря, расхлесталось об айсберг, а уцелевших вынесло в открытое море вместе с останками корабля. Помню, как большинство из тех, кто больше не возвращался, сходили с ума именно на почве потери времени – они говорили, что все это дурной сон, и такого просто не может быть. Люди напрочь теряли ощущение реальности только потому, что не могли сказать, сколько сейчас времени, какое число и какой на дворе год. То есть, мы довольно быстро пришли к выводу, что de jure на дворе бесконечное 17 сентября 2102 года, но de facto? Ход времени ощущался, мы понимали, что время движется… мимо. И это слишком сильно похоже на сон. Они были уверены, что находятся в кошмаре, в бесконечном, непрекращающемся кошмаре, но если проснуться… Потом их уже никто не видел живыми, но иные видели их кишки, разлетающиеся красным фейерверком. И вот как раз на этом фоне связанные руки и ноги выглядят вполне адекватно.

– Как мы её поволочем? Вошь теперь – хренов якорь. Кто её потащит на себе? – спрашивает Медный пустоту.

Следуя за словами Медного, мои глаза поднимаются по рукам женщины. Да уж, связанные руки совсем не лишнее. На спящем лице ярко-красные полосы – они пересекают лоб, нос и щеки вертикальными порезами с рваными краями, спускаются по подбородку, ползут по шее. Борозды глубокие и не очень. Она пыталась выцарапать свои глаза, содрать кожу с черепа, выдрать зубы. Не то чтобы она озвучивала свои желания вслух, но это становилось тем очевиднее, чем глубже врезались её ногти в кожу лица.

– На себе, за собой – мне плевать, как это будет выглядеть. Идти она может. Свяжем и потащим, – хмурится Тройка. Она пытается заразить жаждой жизни всех остальных. Или просто слушать не хочет.

– Она же не баран, – Медный переводит на неё ленивый взгляд и меланхолично чешет бороду. – Что ты будешь делать, когда она вырвется и побежит к ближайшему Красному? Всё бросишь, всех бросишь и побежишь за ней? Подставишь всех нас?

Тройка кусает губы и гладит Вошь по голове.

Я смотрю на них, смотрю, как пальцы нежно вплетаются в волны волос и вспоминаю, как Вошь пыталась выдрать зубы. Как она запихивали пальцы в рот, и сдирала нежную слизистую рта, пока весь рот не заполнился кровью. Боже, как же хочется пить!

– У нас есть вода? – спрашиваю я.

Куцый поднимает на меня глаза, и я тут же жалею о том, что сказала. Наверное, нужно было молча подняться и сходить за бутылкой. Очередной. Я выпила без малого три литра, но все еще хочу пить. Безумно хочу пить.

– Пойду принесу, – говорю я.

По мягкому полу, вдоль стен, драпированных шифоном, шелком и тюлем, прямо к входной двери, ощущая взгляд Куцего на своей спине так же явственно, как если бы он положил мне руку на плечо. Я пересекаю порог, закрываю за собой дверь – тихий выдох, полный облегчения.

Медный поворачивается к Куцему:

– Что скажешь?

Куцый переводит взгляд на рыжего мужика, вдвое старше, втрое больше, и думает, до чего же осточертел ему этот вопрос. Он мотает головой и опускает глаза в пол. Медный с Тройкой обмениваются хмурыми взглядами. Вошь тихонько постанывает во сне.


Глава 6 


Я смотрю на неё, и мне нехорошо. В прямом смысле – ладони покрылись холодной испариной, внутренности свело судорогой, я часто и поверхностно дышу, челюсти сжались до боли в деснах, желваки натянулись, мотаю головой из стороны в сторону, но не замечаю, что делаю это.

Она мне нужна.

Не знаю – зачем, просто все, о чем я могу думать, это – как тихо отодвинуть стол. Он тяжелый сам по себе, плюс на нем груз, и мне необходимо разобрать баррикаду одной как можно тише. Несмотря на то, что я почти уверена, что остальные меня не услышат, руки трясутся так сильно, что я вряд ли смогу удержать лист, не разодрав его на мелкие куски, не говоря уже о трех десятилитровых канистрах с водой, стоящих на массивной деревянной столешнице.

Мой взгляд впился в её спину, и я начинаю паниковать – её тележка, хоть и медленно, но пересекает площадь перед торговым центром. Пять минут, может быть десять, и она скроется из виду. Одна эта мысль взрывает во мне цепную реакцию – нутро зачесалось, загудели, зазвенели руки от бездействия и нерешительности. Давай же. Не стой! Я бросаюсь к канистре и медленно снимаю её со стола. Она чертовски тяжелая, но во мне звенит нервное напряжение, а потому все получается быстро и, на удивление, тихо. Вторая – так же быстро, но уже не так тихо. Я замираю, прислушиваюсь. Я точно знаю, что Медный, Тройка и Вошь спят в кальянной, но ведь в этом гребаном месте есть еще одна особь, и вот о том, где пропадает Куцый, мне совершенно ничего не известно. Мы заперты в стеклянном боксе – выжившие крысы, которые уже без стеснения заглядываются на сочные пятки своих соседей. Третья канистра – быстро и громко, потому что у меня уже не осталось сил – и без того трясущиеся тощие руки с огромным трудом покоряют непривычный вес. Оглядываюсь назад, прислушиваюсь, принюхиваюсь и чувствую себя вором. Снова поворачиваюсь к двери и смотрю на пустынную улицу – за ударопрочным стеклом фасада – старуха прошла две трети огромной территории. Времени нет – хватаюсь за край стола и тяну на себя.

Больно!

Мою шею сковывает железными тисками – я взвизгиваю.

– Ах ты стерлядь сушеная… – шипит он.

Как уже говорилось ранее, он очень быстрый, сильный и… тихий.

– Больно! – скулю я и пытаюсь вывернуться, но железная лапа все сильнее сжимает моё тело. Он резко дергает и тащит меня назад.

– Я тебе сейчас шею сверну, и больно уже не будет, – шипит ярость прямо над моим ухом.

Меня разворачивает, шее становится легче, зато неимоверно больно рукам на запястьях. Мы – нос к носу:

– Угробить нас хочешь? – он смотрит прямо в мои глаза.

– Нет! – я отчаянно мотаю головой, и боковым зрением я вижу темную фигурку старухи. – Отпусти! Мне очень нужно на улицу…

Его глаза ненавидят меня, его губы сжимаются в тонкие полосы, оголяя зубы, когда он рявкает:

– Зачем?

Тупой сторожевой пес! Я пытаюсь вывернуть руки, я пячусь назад, но тщетно, а потому я заискиваю, я заглядываю ему в глаза – там ярость, а мне очень больно, но я торгуюсь:

– Отпусти, и я больше не вернусь сюда. Минус один. «Дважды два» гораздо проще.

– Что за бред?

– Тебе же это нужно? Меньше людей, меньше переменных, меньше хлопот. Отпусти меня! – дергая руки, пячусь назад, но становится еще больнее, и я сдавленно хнычу.

Теперь его взгляд озадачено скользит по моему лицу:

– Ты рехнулась? По-твоему, я тут истреблением переменных занимаюсь?

Но мне некогда объяснять, потому что темное пятно старухи уже вклинилось в лес припаркованных машин:

– Она сейчас уйдет! Отпусти, Бога ради, отпусти!!!

Он бросает быстрый взгляд на улицу:

– Старуха? Зачем она тебе?

– Да отпусти же ты! – дергаюсь, вырываюсь, вернее, он отпускает:

– Что ты хочешь от неё?

Отворачиваюсь, хватаюсь за край стола:

– Не знаю, – пыхчу, отдуваюсь.

Но тут тяжелый стол легко скользит назад. Оборачиваюсь – Куцый тянет его за свой край:

– Я иду с тобой.

Я не спрашиваю – зачем. Я вылетаю на улицу, слышу звон, металлический лязг – Куцый судорожно закрывает дверь на ключ. Я не жду его – срываюсь с места и несусь за фигуркой женщины. Её голова все еще мелькает среди крыш мертвого металла, но я уже с трудом отличаю тени от человеческой фигурки. Куцый быстро нагоняет меня, и мы вклиниваемся в узкий проход между припаркованными машинами. Лавируем, огибаем, и вскоре я вижу сгорбленную спину женщины, слышу топот ног Куцего за спиной и его быстрое дыхание – четкое, размеренное, словно ход секундной стрелки, словно он – машина. Я бегу за старухой, Куцый – за мной. Его голова вертится во все стороны – моя выходка не должна стоить нам жизней. Пока чисто. Я ускоряюсь, я пытаюсь приструнить мое тело, потому что руки совершенно меня не слушаются – хватаются за зеркала, металлические бока и крыши автомобилей, подтягивают остальное тело, отталкиваются, ускоряясь, заставляя ноги работать быстрее, ловчее, проворнее. Сердце бьется прямо внутри черепа, больно лупит по глазам изнутри, но я бегу, преследую её, сама не знаю – для чего. Внезапно мое дыхание сбивается с ритма – этого я не ожидала…

Старуха начала таять. Так же, как до этого таяла Вошь – сначала одежда, затем кожа, и вот вдалеке маячит плотный кусок мышц и сухожилий. Мой рот наполняется слюной. Мышцы исчезают, оставляя остов костей и внутренности. Мои челюсти сводит судорогой, я глухо рычу. Исчезает скелет, забирая с собой нутро. Я ускоряюсь, я слышу, как внутри меня что-то клокочет. Вот остается лишь сердце – оно висит над землей, парит в невесомости, мерно отстукивая ритм. Я бегу, я облизываю губы, я вытягиваю вперед руки, потому что вот-вот, в считанные мгновения, сердце испарится, представив моему взору сладкое, блестящее, сочное красное… Отбив несколько тактов, сердце испарилось в воздухе.

Пусто. Ничего.

Секундное замешательство – мои глаза бешено елозят по стоянке.

Я взревела – заорала во все легкие и рванула вперед, оглядываясь по сторонам. Я искала старуху, которая растворилась в воздухе. Совсем. Я прыгала от машины к машине, я рычала и металась по стоянке, ища проклятую старуху, и все внутри меня звенело – оно требовало, оно желало, оно яростно вопило о красном – таком сверкающем, переливающемся всеми оттенками боли, таком желанном, таком приторно-сладком…

Мой вопль в серое небо, и тонкая грань сознательного лопнула – я перестала быть собой. Я перестала быть.

 
Куцый резко затормозил, глядя, как тонкая хрупкая Вобла вбирает в себя свою цель – тщедушное тело становится больше, выше, наполняясь массой, меняя хрупкость на грузность, сменяя тонкость линий на грубость и сгорбленную спину, забирая в себя человека перед собой. Он замер, остановился, глядя, как через несколько автомобилей от него, та, что еще секунду назад была молодой девушкой, стремительно превращалась в старуху, медленно катящую перед собой тележку. Старуха даже не оглянулась, когда за её спиной, в нескольких метрах от седого затылка, та, что была Воблой, окончательно перестала быть собой – две старухи зависли в одном пространстве, в одном времени. Куцый сделал несколько шагов назад, когда дикий вопль разнесся над стоянкой. Рука на кнопку Апекса и еще два шага назад. Он смотрит, как старуха с тележкой продолжает идти, неспешно катя перед собой свое барахло, а жуткое создание в обличье старой женщины неистово вертит головой – глаза жадно рыскают вокруг, пальцы свело судорогой нетерпения, рот и нос втягивают воздух, выбрасывая в осенний воздух рычание, плюясь гневными воплями. Она не видит её. Она ищет и жаждет её. Она потеряла её, хотя старуха всего в нескольких метрах. И когда бешеное нечто, вопя и рыча, проносится в нескольких сантиметрах от сутулых плеч, старуха, та, что настоящая, останавливается – седая голова отрывает взгляд от пола и смотрит в спину своей копии. Она останавливается и глядит, как перед ней пляшет смерть – прыгает от машины к машине, рвет на себе волосы и истошно вопит. Старуха крепче сжимает сухие пальцы на ручке тележки и неотрывно смотрит на жуткое нечто. Очевидно, старуха глуха, как смерть, но не слепа, и она пристально следит за тем, что вытворяет существо, как две капли похожее на неё саму.

Та, что была Воблой, наконец, замечает Куцего. Взгляд останавливается, впивается в тело парня, но не в белое от страха лицо, а куда-то ниже – туда, где бьется о ребра сердце. Старуха оборачивается, проследив взгляд чудовища, и смотрит Куцему в глаза.

А в следующий миг чудовище меняется, превращаясь в невысокого, крепкого парня, и бросается вперед.

***

Апекс рвет мое тело на части, Апекс разрывает ткань времени и завязывает в узел, Апекс не оставляет мне выбора.

Апекс делает невозможное – вытаскивает meum est vitium и уничтожает род людской.

****

Меня сбрасывает на ноль резко и быстро. Голова кружится, в горле саднит, и руки ходят ходуном. Слышу рваное дыхание, и лишь секундой позже понимаю, что оно – мое. Сгибаюсь пополам, упираюсь руками в колени и учусь дышать. Заново. Воздух – в легкие ледяной лавиной – мне не становится легче, мое тело гудит и вибрирует. Сейчас стошнит. Выдох сквозь зубы, чтобы удержать желудок, и снова вдох – жадный, громкий. Кожа горит, но нутро окатывает ледяными волнами. Меня морозит. Мне невыносимо жарко. Опускаюсь на колени, упираюсь ладонями в холодный бетонный пол, и еще один выдох сквозь зубы. Ногти скребут по грязному полу. Я делаю рваный вдох.

А потом все происходит очень быстро.

Резко и больно меня дергает вверх. Их двое – один высокий, один моего роста, но оба сильны. Меня подхватывают под обе руки и тащат вперед. Их страх… он вцепляется в меня железными пальцами, он волочит мои обессилившие ноги по бетонному полу, он хрипло дышит мне в оба уха.

– В чем она вымазана? – слышится справа.

– Заткнись, – слева.

Меня сейчас вырвет. Я пытаюсь дышать, раскрываю рот, вбираю воздух, выдыхаю сквозь оскал. Меня куда-то несет. Я не понимаю, где я, сколько времени прошло, кто те двое, что тащат меня. Мне холодно – в мое тело клыками вонзается крупная дрожь и дергает мордой в разные стороны, сотрясая мое тело. Тошнит. Мне жарко – по спине течет пот, мои виски мокрые. От меня чем-то несет – отвратительный, мерзкий запах и я вот-вот блевану. За спиной хлопает дверь. Разлепить веки слишком сложно. Слышу быстрые глухие шаги, отражающиеся от высоких стен и умножающихся в пустых коридорах. Где-то вдалеке женский визг переходит в плач – этот голос воет, хнычет, но я так отчетливо слышу, как он любит, жалеет меня.

Пожалуйста, не плачь. Все будет хорошо.

Меня бросают на пол – трусливо и оттого грубо. За моей спиной что-то глухо хлопает, металлически брякает, и наступает тишина – глухая, вакуумная, она давит на уши, но только первое время.

А потом меня выворачивает. Тело выгибается, мучительно стонет, впивается когтями в пол и извергает из себя то, что отравляет его – передо мной расцветает ярко-красная лужа с рваными кусками, прожилками чего-то красного, бордового, розового. Открываю глаза и смотрю перед собой. Вытираю рот рукавом, и пытаюсь понять, что во мне было. Смотрю, но не понимаю. Тело вздрагивает, подчиняясь новой волне – лужа красно-бордового месива передо мной все больше. Женский голос глухо плачет. Почему я так плохо слышу её? Она будто за стеной.

Поднимаю голову и первое, что вижу – своё отражение. По ту сторону темнее, чем здесь, поэтому стекло частично отражает человека на четвереньках. Я внимательно смотрю на себя в стекле, и теперь мне становится понятно, почему женский голос истерично завывает. А потом мой взгляд проходит сквозь стекло и смотрит на тех четверых, что стоят по ту сторону и, внезапно, сама не знаю, отчего, мой рот растягивается в улыбке.

Тройка заходится в истеричном визге. Медный хватает её за плечи и уводит прочь. Куцый остается стоять – он что-то говорит, но Вошь его не слушает – она смотрит на меня совершенно пустыми глазами. Я оглядываю стеклянный куб. Изнутри. Мой взгляд скользит по бронированному стеклу – Василия здесь больше нет. Я одна. Теперь я – Василий.

Улыбка шире, потому что мои глаза возвращаются к стеклу и любовно рассматривают собственное отражение – мое лицо, худое, изможденное шикарно раскрашено кровью – жирные размазанные пятна вокруг рта широкими полосами спускаются по подбородку, становятся уже, змеятся по шее, пересекаются брызгами и смазываются отпечатком чьей-то руки. Опускаю глаза на пол и вижу свои руки в запекшейся крови, которая намертво въелась в кожу, залегла коричневыми бороздами в мелких складках кожи и под ногтями. А затем я смотрю на лужу перед собой. Хм… похоже, кто-то остался без внутренностей.

Мой смех – тихим эхом под потолок куба, и те двое, что еще были здесь, пятятся, стискивая челюсти, сжимая кулаки, а потом разворачиваются и исчезают в темноте коридора.

***

Сквозь темноту и невесомость его голос:

– Тебе нужно понять, что эволюция никогда не гнушалась быть распоследней сукой. Её предназначение не в том, чтобы вылизывать людские зады.

– А в чем?

– В движении. Вся суть эволюции сводится к бесконечному движению. Быстрее или медленнее.

– А сейчас – как?

– О… сейчас очень быстро, – его тихий смех и снова. – Очень… Мне нравится.

– А какое отношение имеешь к ней ты?

Молчание и медленное движение – мое тело купается в безвольной невесомости. Расправляю руки и позволяю ему крутить мир вокруг меня.

– Неужели ты до сих пор не поняла? Я – её новый виток.

Движение замирает. Его голос, полный насмешки:

– Может, сменим декорации?

Резко и одномоментно я обретаю вес и четкую ориентацию в пространстве.

Окружающая реальность вспыхивает красками, формами и объемом – я сижу на самом краю карниза многоэтажного офисного здания. Мои ноги свисают над пропастью в двадцать пять этажей. Я наклоняюсь и смотрю вниз – безнадежно высоко. Поднимаю голову – небо все так же серо, мертво и плоско. Как нарисованное. Вокруг меня знакомые пейзажи замороженного города. Верчу головой и рассматриваю рисунок города под ногами – прямоугольники кварталов, узкие улочки, испещренные артериями дорог, иглы высоток, наросты торговых центров. Все мертво и безжизненно. Болтаю ногами и смотрю вниз – мне не страшно.

– Meum est vitium, – звучит его голос справа.

Я поворачиваюсь – здесь, в этом антураже, он выглядит совсем как настоящий. Очень реальный. Узкое лицо, огромные лошадиные зубы в обрамлении ярко-красных губ. Его мертвенно-серая кожа похожа на бумагу, и, кажется, если надавить, проткнешь её и там… Что там, в дыре его кожи? Даже знать не хочу. Он поворачивается и смотрит на меня слепыми глазами. В них нет ничего – просто два мутных шара под веками, наполненных чем-то вязким. И этот нелепый костюм – гранатовый фрак, брюки и цилиндр из какого-то матового материала, трость и выкрашенные коричнево-красным концы густых длинных седых волос.

– Ты Красный?

Он улыбается еще шире, слепые глаза елозят, глядя куда-то сквозь мое лицо:

– Я – его следующий виток. Я – больше эволюция, нежели Красный. Meum est vitium. Знаешь, что это значит?

Я киваю:

– Это моя вина (откуда я это знаю?)

– Не всегда. В зависимости от контекста, это может быть чем-то принципиально другим. Может быть мной. Vitium – не только «вина», но так же «порок», «изъян», «дефект». Изъян… этот вариант мне нравится больше всего. Ты знаешь, что такое эволюция?

Пожимаю плечами.

– Бесконечная цепь изъянов, – говорит он. – Процесс развития, сопровождающийся изменением генетического состава, адаптацией и… вымиранием. Человечество больше – не венец эволюции. Все. Вы своё отжили – вы вымерли.

– Еще не все. Люди еще живы.

– Это вопрос времени. Очень быстро. Помнишь? Я – изъян, стало быть, я – эволюция. Новый виток развития совершенно иных существ, которые очень скоро заполонят все пространство. Хочешь есть?

Внезапно ощущаю резкий прилив голода – слюна заливает рот, по желудку пробегает приятная рябь.

– Хочу.

В его руках появляется что-то яркое, сочное, разноцветное.

– Что это?

Не дожидаясь ответа, я беру это из его рук. Единственная еда, которую я ела, была в банках. Я вдыхаю запах – хлеб и мясо я узнаю сразу, но остальное…

– Это бутерброд, – говорит он, глядя на то, как я открываю рот и жадно впиваюсь зубами в еду.

Мой нос заполняется теплым, пушистым ароматом хлеба. О, да… Наш хлеб – совсем другой, и теперь я понимаю, почему остальные сравнивали его с подошвой. Это хлеб, еще теплый, пахнет солнцем, которое впитывало в себя зерно, прежде чем стать мукой. Вот мой язык обжигает горячее мясо – я медленно жую, впитывая сок свежей, только что снятой с огня свинины. Мои глаза закрываются от наслаждения – ничего общего с консервами. Такой живой, такой сочный вкус, такой яркий мясной аромат. В общей картине вкуса раскрывается что-то совершенно мне незнакомое – что-то свежее, тонкое, сочное и невероятно яркое.

– Что это? – спрашиваю я с набитым ртом.

Он смотрит на меня и улыбается:

– Это овощи. Ты их не застала. Это салат и огурец.

– Безумно вкусно…

А потом все исчезает.

Мой рот пуст, в моих руках ничего нет. Меня терзает жгучее чувство голода и жажда. Я оглядываюсь и вижу прозрачные стенки куба вокруг себя, полумрак коридора по ту сторону. Я забилась в угол стеклянной тюрьмы – он сидит в противоположном, сложив ноги по-турецки. Здесь и сейчас он так же реален, как и я.

– Я хочу есть… – шепчу я.

Но у меня теперь некоторые сомнения относительно моей реальности. Лошадиные зубы сверкают в полутьме. Они еле слышно клацают, когда раскрашенные губы выгибаются, льнут друг к другу:

– Еды у тебя более чем предостаточно.

У меня очень серьезные сомнения относительно моей реальности.

– Я не буду жрать своих.

– Ну, никто же не заставляет. Этих я и сам могу…

– Заткнись!

– … прикончить. Мне не трудно. Но твоя задача, – он не слушает меня, но внимательно смотрит, как я сжимаю зубы, как мучительно дергается мой кадык. Я безумно хочу пить. – Твоя задача, – говорит он, – добраться до старухи.

А вот это я слышу даже сквозь жажду и голод. Тяжело дышу, и слова вылетают из моего рта, словно я плююсь, а не говорю:

– Почему – я?

Тут улыбка сползает с серого лица, и огромный рот становится прямой линией, умеющей говорить:

– Эволюция эволюцией, но я все еще Красный, а в ней красное почти задохнулось – редкие, тусклые вспышки и их очень сложно засечь даже мне. Последний раз, я видел свою музу на площади перед вашим могильником, когда вы так грубо прервали нас… Сейчас она пропала с радаров, и боюсь, мне до неё уже не добраться.

– Почему?

– По той же причине, почему ты перестала видеть её – Красные видят только красное, а его в ней больше нет. Поэтому ты убьешь её как человек.

***

Всё было решено. Решено точно и бесповоротно, но эти бабы из любого события готовы сделать драму с маршем «Прощание Славянки» и кучей сопливых носовых платков. На Медном лица нет, что совершенно нормально, когда ты впервые за долгое время берешь бразды правления в свои руки. Круглое лицо стало таким белым, что веснушки вспыхнули по всей коже, хотя раньше их с трудом можно было разглядеть только на носу. Тройка уже не рыдает, но только потому, что у неё не осталось сил. Куцый смотрит на неё и думает, что она, пожалуй, единственная, по кому он будет скучать. Вошь теперь чуть живее, чем была, особенно после того, как получила по эгоистичной морде – Куцый застал её за взломом стеклянного куба, за что та и схлопотала. Теперь, вроде бы, и свет зажегся по ту сторону глаз, и голова заработала, и совесть проснулась. Странно, но пока она пыталась зайти в клетку с Воблой, последняя даже ухом не повела – спала, как убитая.

Довезите Тройку до «Северных», а дальше можете торжественно подохнуть, если вам так хочется – тот, кто хочет жить, должен жить.

– Вот ключи от машины, – Куцый кладет связку на широкую ладонь.

Медный бросает быстрый взгляд на ключи, а потом его глаза снова поднимаются на невысокого парня, ставшего частью его жизни. Наверное, он мог бы снова завести шарманку о том, что ему совершенно необязательно оставаться здесь. Возможно, он мог бы найти новые аргументы и весомые, неопровержимые доказательства того, что опыт, смелость и честность очень пригодятся «Северным». А может, просто стоит схватить этого мелкого ублюдка, перевесить через плечо, да и потащить? Апекс забрать, выдать ключи от этого гребанного RAV-4 и… снова взвалить на его плечи груз ответственности. Да чтоб его посильнее, покрепче прижало, чтобы вздохнуть нормально не смог. Так же, как и всё время, что они живут здесь. Да только один взгляд на Куцего обезоруживал бородатого рыжего – парень стал легким, почти воздушным, и вроде даже вырос на пару сантиметров. Стоит, улыбается, и легкость собирается тонкими морщинками в уголках его глаз. Все. Он отпустил. Никуда он не поедет.

– Спасибо, – говорит Медный.

На заднем плане снова начинает поскуливать Тройка.

«Спасибо» Медного гораздо больше, чем он может сказать вслух. В этом «спасибо» благодарность за грубость там, где она была нужна, за жестокость в моменты, когда она была необходима, за рукоприкладство трезвости ради, в общем, за все то говно, что он взвалил на себя, не обращая внимания на вопиющих о доверии, человечности и лояльности. В этом «спасибо» была благодарность за «Трава у дома» и «Город золотой». В этом «спасибо» – такое горькое «прощай».

– Точно не хочешь поехать с нами?

Куцый машет головой:

– Нет, – говорит он, и легкая тень улыбки касается его губ, – я здесь останусь.

– Слушай, – Медный в неловкости трет шею. – Там ведь уже не Вобла, понимаешь? Хрен знает, что там теперь, но точно не…

– Вот я и разберусь.

Медный смотрит в глаза Куцему и видит всю бесполезность этого разговора. Тогда к чему он снова завел этот разговор?

– Ладно, поехали, – говорит Медный.

«Будь, как будет» – добро пожаловать тебе в этот Богом забытый кусок мира!

***

Открываю глаза. Я не спала, просто лежала с закрытыми глазами, но приятное покалывание в кончиках пальцев заставляет мои ресницы вздрогнуть. Рука медленно перебирает пальцами, лениво потягивается, за ней следует все тело. Губы растягиваются тонким полумесяцем, и в раскрытых глазах сужается зрачок, когда тонкое покалывание поднимается по руке, скатывается по плечу и расцветает в горле тонкой, томительной жаждой. Переворачиваюсь со спины на живот и вытягиваю вперед грязные руки, рассматриваю запекшуюся кровь. Никто не предоставил мне неосторожную возможность принять душ. Всматриваюсь в темноту коридора:

– Привет, сладенький мой.

Он выходит в круг света, отбрасываемый моей тюрьмой:

– Какие мы разговорчивые.

Я смеюсь, глядя на бледное лицо:

– Оказалось, возможность вспороть человеку брюхо, развязывает язык.

Он прячет глаза – не может смотреть на запекшуюся кровь вокруг моего рта. Останавливается напротив, в полуметре от стекла, и все-таки делает над собой усилие – смотрит на меня:

– Что ты собираешься делать?

– А у меня есть варианты?

– Допустим, я задумаю сводить тебя в душ?

– Очень неудачная затея.

Медленно поднимаюсь на ноги, подхожу вплотную к границе моей тюрьмы, кладу ладони на стекло и улыбаюсь кровавым ртом:

– А так я тебе не нравлюсь?

Подмигиваю, а он кривится:

– Хреновая из тебя женщина-вамп.

– Что, даже грим не помогает?

Мой рот открывается, и язык скользит по губам, покрывая блестящей слюной засохшую кровь.

– Да можешь хоть с ног до головы дерьмом вымазаться.

– О! Тогда заходи.

– Своим обойдешься. Тебе тут долго сидеть.

– То есть, душ отменяется?

Он замолкает, и я вижу, как предательски блестят его глаза. На какое-то мгновение я возвращаюсь в то время, когда он выворачивал меня наизнанку. Мой голос еле слышен из-за стекла:

– Хочешь, я расскажу тебе, как мне страшно? Как мне больно…

Я – единственная, кто знал, насколько страшно и больно ЕМУ. Мои воспоминания стирают ехидство с его лица – точно помню, это момент был самым ярким из тех, последних, когда я почувствовала себя человеком.

– Мне страшно, – говорю я.

Он молчит. Смотрит на меня блестящими глазами, поджимает губы, брови хмурятся, пытаются спрятать отчаянье. Он говорит:

– Когда мне все это окончательно надоест, я открою это чертову хрень и заберу тебя в душ.

– Почему не сейчас?

– Потому что он придет к тебе, а я очень хочу узнать, что эта ряженая тварь задумала.

Тут человек внутри меня отключается, растворяется в мерзкой твари, которая не брезгует человеческим нутром. Эта тварь распускается во мне кровавым бутоном, заполняет собой весь мир, застилает пеленой глаза, и вот одежда и кожа Куцего растворяются, обнажая скелет и внутренности. Я говорю:

– Заходи. Я все расскажу.

Куцый разворачивается и уходит, а я бросаю ему в спину смех, в котором уже нет ничего человеческого.

***

– Быстро! Быстро! – орет Медный.

Тройка и Вошь бегут впереди. Медный мог бы бежать быстрее, но ему приходится подстраиваться под ритм женщин, бегущих впереди. А нужно подстраиваться под тех, кто бежит сзади.

– Шевелитесь!!! – орет он.

Земля вибрирует под ногами, топот Красных оглушает – они уже близко, совсем рядом. Грохот сотен лап, гулкий рокот десятков глоток и пронзительный визг циркулярных пил.

Широкая улица стремительно заканчивается, и её хвост изгибается аппендиксом небольшой стоянки. То, что им нужно, стоит третьим с конца – темно-синий RAV-4, чей покатый зад уже вырисовывается на фоне острова заброшенных машин.

Возвращаться нельзя! Никакого Апекса. Возвращаться некуда!

Медный ускоряется, обгоняет Вошь, Тройку и вырывается вперед. Гул бессловесных глоток, резонанс земли усиливаются – огромная стая Красных приближается, и это заметно усиливает желание жить, а потому Вошь и Тройка прибавляют, залезая в долги там, откуда уже нечего брать – последние крупинки надежды, последние граны адреналина – их тела отдают последнее. Если ничего не выгорит сейчас, никто больше не рискнет Апексануть этот номер. Подохнут все трое, потому как никто не захочет повторить эту вылазку на «бис». Баста, карапузики, кончилися танцы.

Медный подлетает к авто, трясущаяся левая рука помогает трясущейся правой затолкать ключ в личинку замка. В какой-то момент Медный очень четко и ясно представляет, как ключ ломается, навсегда забираясь в металлическое ложе. Но нет – глухой щелчок, и дверь открывается. Рука Медного – к центральному замку – вверх, и остальные двери по команде снимают блокировку.

– Внутрь, – глухо рычит он, когда Тройка и Вошь оказываются за его спиной.

Медный – за руль, Тройка прыгает на пассажирское переднее, Вошь – на заднее. И вот настало то мгновение, которое решает все – ключ – в замок зажигания, поворот.

Мотор заурчал.

Внутренние замки закрывают двери. Послышались выдохи и мелодия натянутых до передела нервов с тихими матами.

RAV сорвался с места как раз в тот момент, когда улица заполнилась Красными до самой стоянки – поток красно-коричневого месива, живого, неразумного, но беспощадного, наводнил широкий проспект и теперь разрывал просветы между машинами отдельными фигурами, бесформенными телами с безлицыми головами. Машина взвизгнула колесами и понеслась по широкому проезду парковки. Зеркало заднего вида заполонили Красные. Медный бросил беглый взгляд по боковым зеркалам – там все пестрело алым.

– Сука, – стиснул зубы и вошел в поворот – дорога выезжала на главную, а дальше перед ними открывалось относительно свободное полотно широкого моста, главной аорты, соединяющий правый и левый берега города. RAV въехал на мост, Медный впился глазами в дорогу, педаль «газа» – в пол. Автомобиль помчался вперед, лавируя между брошенными автомобилями. Дорога широкая, почти полностью свободна, и лишь редкие бугры металла и стекла преграждали им путь, но не критично – вероятно, дорогу расчистили уже после Апекса те из людей, которым было жизненно необходимо иметь возможность беспрепятственно перебираться с одного берега на другой. «Северные». Медный вцепился в руль, костяшки огромных кулаков побелели, тонкие, бледные губы рыкнули:

– Держитесь крепче.

Женщины молча вцепились в ручки над головами – педаль – до упора, и RAV летит вперед.

Машину кидает из стороны в сторону, Тройка и Вошь закусывают губы, врастают руками в ручки и сиденья, пока их тела кидает по автомобилю. Машины одна за другой вырастают в обзоре лобового стекла, и это похоже на компьютерную игру, особенно когда оглядываешься назад – мост заливает Красным. Они разрезают воздух, они впиваются лапами в бетон, они толкают друг друга, и те, что по краям, беззвучно летят с моста вниз – в молчаливую реку. Месиво из красно-коричневой нежити растет, набухает, наливается, перетекает через высокие ограждения и срывается вниз огромными каплями. Медный бросает быстрый взгляд на водительское зеркало, чтобы обезумевшие глаза снова впивались в полотно дороги, разворачивающееся впереди. Безумная компьютерная игра. Только бы добраться бы до противоположного берега. Только бы увидеть его. Руки все сильнее стискивают руль. Апекс так работает – чтобы возвращаться в выбранную исходную точку, нужно увидеть её собственными глазами. Теоретически можно Апексоваться, куда захочешь, но… Быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Сука! Губа закушена до крови, женщины молча летают по салону… есть один нюанс – нужно точно знать, как выглядит это место в данный момент. Все, до мельчайших подробностей – каждый камень, каждая трещина, каждый мазок грязи на асфальте. Все. Абсолютно все имеет значение – не видя места таким, каким оно стало 17 сентября 2102 года, Апексоваться невозможно. Непонятно, как это работает, но взгляд сам фиксирует, и запоминать не нужно. Просто фото памяти. Взгляд в зеркало – позади до самых небес расцветает Красная лавина. Добраться бы до противоположного берега! Один взгляд – и можно сброситься на ноль. Взгляд вперед, в зеркало, снова вперед, в боковые зеркала – позади все кипит и бурлит живой мерзостью, застилая собой горизонт. Красная лава приближается слишком быстро. Один взгляд. Всего один взгляд. Середина моста, и Медный складывает дважды два.

Они не успеют.

Красных слишком много, они движутся слишком быстро. До конца моста им не дотянуть.

– Тройка, за руль! – кричит он.

Бледное лицо женщины вытягивается, глаза становятся хрустальными:

– Как?

– Я отвлеку их.

– Сдурел!?

– Им нужно сожрать кого-то. Нужен живой чело…

– Закрой рот! – взвизгнула Тройка.

Вошь молча трясется на заднем сиденье. Лавина Красных заливает дорогу, перекатывается чрез края, топит в себе машины, ограждения, фонарные столбы и словно кровь заливает высохшие русла вен – застилает собой мир.

– Я говорю, садись, блядь! – рявкает Медный.

– Я не умею! – орет Тройка, и повисает тишина.

Движение вперед, тряска, страх, отчаянье и металлический привкус смерти у всех на языке.

– Я умею, – говорит Вошь тихо и собранно. – Как ты собираешься выбираться?

– На ходу. Терять уже нечего. Переломаться не страшно, главное, остаться живым.

– Пожалуйста, не оставляй меня… – скулит Тройка.

Но Вошь уже лезет вперед, подпирает огромного мужика хрупким тельцем. Кто бы подумал? Под истеричное завывание Тройки, она забирается под бок Медного. Тот привстает, и женщина усаживает половину себя на самый край сиденья. Позади Красное зарево – город окрасился красным, воздух окрасился красным, мир окрасился красным. Тройка воет в голос, а тонкая рука Вши впивается в руль, вторая вцепляется в обивку кресла, пытаясь удержаться, правая нога подползает к педали газа и ждет.

– НЕ СМЕЙ!!! – кричит Тройка.

Водительская дверь распахивается, Медный выпрыгивает. От толчка ног тяжелого мужика RAV виляет, словно его пнули в бок – Вошь вцепляется в руль, поворачивает его сторону заноса, отпускает педаль газа. Медный кувыркается в воздухе. Машина резко виляет – руки Вши врастают в руль, глаза остекленело смотрят перед собой. Медный пролетает десяток метров. RAV выравнивается. Вошь топит педаль газа, и машина уносится вперед, скрываясь за огромным автобусом.

Медный с хрустом приземляется на левое плечо – ключица и плечевая кость – вдребезги. Он стискивает зубы и хрипит, пока его тело кувыркается, ломаясь об асфальт. Хрусть! Ломается правая нога, четыре ребра и левое запястье. Еще один оборот – вылетает правая половина зубов, хрустит надбровная дуга, лицо разбрызгивает кровь, заливает всю правую половину лица. Еще два оборота, и грузное тело приземляется на спину.

Медный смотрит в серое небо – он еще в сознании, но жизнь быстро растекается от него гранатово-красными лужами. Правую половину лица заливает кровь и вытекший глаз, глотка наполняется кровью и дроблеными зубами. Он хрипит, он странно булькает, и при каждом вздохе проткнутое ребром легкое все быстрее заполняется кровью. Дышать становится тяжело. Правая нога вывернута в обратную сторону, сломанная пополам бедренная кость торчи из штанины, из дыры в ноге льется кровь. Льется прямо на грязную мостовую. Медный закрывает глаза – последние секунды его жизни под бульканье крови в легких. Как же долго он этого ждал! Нет, жизнь не проносится перед глазами.

Лавина красных заливает собой мост.

Перед глазами Медного ничего не проносится.

Красные единым живым организмом устремляются к единственно живому существу, лежащему на асфальте.

Перед глазами Медного встает картина памяти, такая четкая и яркая, такая живая, будто она все еще здесь – протяни руку и можешь прикоснуться к ней.

Красные сходят с ума от жажды. Они группируются, и огромное живое существо из миллиарда отдельных тел единой волной устремляется к единственному носителю жизни.

Перед глазами Медного – крохотное курносое личико, сплошь покрытое веснушками, огненно-рыжие косички и улыбка, точь-в-точь, как у отца. Она улыбается ему, и разбитое мужское лицо слабо тянет левый уголок рта наверх.

«Встречай меня, Веснушка…» – улыбается Медный, когда мир полностью заполняет Красное, и миллиарды зубов в один миг взрывают его тело.


Глава 7 


Апекс. Сброс на ноль.

***

День первый.

– Зачем ты остался со мной?

– Чтобы скучно не было.

– А с чего ты решил, что мне скучно?

Он поднимает глаза и смотрит, как она рябит перед ним, словно хреновое кабельное – её тело постоянно меняется, пытаясь подобрать подходящую версию оболочки, отчего четкие и лаконичные линии тела гнутся, ломаются и превращаются в сплошные помехи. Её тело хочет удивить его. Чего хочет её мозг, он даже думать не хочет.

Вот сейчас тонкая Вобла принимает форму пышной, обнаженной брюнетки с шикарной круглой грудью, тонкой талией и круглой задницей. По сочным бокам аппетитные складочки плавно спускаются к животику, а пышные бедра сжимаются, пряча самое сладкое.

– Расслабься, – говорит Куцый, садясь прямо на кафельный пол в полуметре от стеклянной стены. – Спустить я могу и по эту сторону.

Чувственный рот раскрывает створку пухлых губ:

– Ты бы не сидел на голом полу – застудишь…

– Застудить яйца – меньшая из моих проблем. Чего хочет Ряженый клоун?

Вобла, не сводя глаз с Куцего, медленно опускается на четвереньки, поднимая кверху идеально круглый зад. Мягкие, тягучие движения, совершенно не свойственные Вобле, раздражают Куцего. Она это чувствует, видит, ощущает как-то, а потому пышные формы начинают рябить – идеально выверенная геометрия круглого лица искажается помехами, и вот точеный нос съезжает на бок, огромные миндалевидные глаза стекают по щекам, как подтаявшее мороженое, правый уголок пухлых губ сползает на подбородок. Куцый смотрит на это и с ухмылкой вспоминает свои планы встретить конец света в плотно сидящих наушниках, с баночкой пива в руках, пребывая в полнейшей безответственности и глядя на Армагеддон с высоты обдолбанного равнодушия. Не вышло. Куцый смеется, а пышнотелая брюнетка рябит и смазывается помехами, пока, в конце концов, не исчезает совсем.

На полу сидит Вобла, вымазанная засохшей кровью. Сидит и смотрит на Куцего, как собака – внимательно и немо.

***

День второй.

Куцый медленно отползает назад и материт себя – надо было уезжать отсюда на хрен! Он пятится в темноту, проклиная её богатое воображение. Все было нормально, ничего не предвещало такого поворота. Просто сидели и говорили, почти как нормальные люди и вдруг – Бах! Бросается на стекло, выворачивается наизнанку, сотрясает стеклянную клетку. Выворачивается в самом прямом смысле – кишками наружу, взрываясь внутренностями, забрызгивая, заливая кровью стекло.

Я кричу. Кричу и плачу – мне больно! Куцый, помоги мне! Бога ради, сделай же что-нибудь!!! Я кричу, чувствуя, как изливается болью, выворачивается мое тело, как рвутся желудок, печень, легкие, кишки. В прямом смысле. Мне больно! Господи, как же горит… Куцый! Не убегай, Куцый, пожалуйста не бросай меня! Бога ради, помоги мне!!! И это не я – Ряженый втискивается в меня, забирается внутрь, разрывая мою плоть на куски, и она, разодранная, заворачивается вокруг меня, словно старый пергамент, кричит болью, горит в агонии. Улыбающаяся сволочь убивает меня, превращая нутро в конфетти. Мое тело соткано из огня, и оно пытается убежать само от себя – оно плачет, оно кричит, оно умоляет…

Куцый, помоги!!! МНЕ БОЛЬНО!!!

***

День третий.

Она сидит в углу, поджав ноги – её колотит. Затравленно смотрит по углам стеклянной клетки и ждет, когда явится Ряженый ублюдок. Она – почти человек, и сейчас очень хорошо понимает, что Куцый… он не сможет помочь ей. С чего она вообще решила, что хоть кто-то сможет помочь? Это – приговор. Она – смертник. Озирается по сторонам, вглядывается в темноту, окружающую крохотный островок света, и понимает, в чем именно смысл тюрьмы – к тебе может прийти кто угодно. Не тебе выбирать посетителя.

***

День четвертый.

– Знаешь, у меня тут полнейшая антисанитария, – говорит она, и кивает в сторону загнившей, подсыхающей лужи полупереваренных кишок и крови в дальнем углу. – Воняет.

Куцый поднимает глаза, смотрит в угол и лениво пожимает плечами:

– Ну, если ты не станешь это есть, ничего с тобой не случится, – опускает глаза и снова бегло просматривает страницу раскрытой книги.

– То есть, ты бы согласился жить рядом с кучей гниющих внутренностей?

– Для начала, меня бы никогда не стошнило кучей гниющих внутренностей.

Она подползает к стеклу:

– Считаешь это моя вина?

Куцый поднимает голову. Сначала его взгляд в сотый раз приковывает боевой раскрас кровью вокруг губ, по всему подбородку и шее, и лишь потом, поднимается наверх – в её глазах странная смесь ярости и мольбы. Она смотрит на него, двигается, прижимается лбом к стеклу и сверлит ненавидящим взглядом, в глубине которого, как монетка на дне колодца, блестит отчаянье. Словно признание вины сделает её свободной. Словно расставленные над «i» точки сделают её агонию осмысленной, и оттого менее болезненной. Словно это даст точку отсчета, ведь там, где есть начало, обязательно есть конец. Она хочет знать, что когда-нибудь это, наконец, закончится. Куцый говорит:

– Мне плевать, чья это вина. Когда у человека вирусный менингит, виноватых не ищут – его изолируют и лечат.

– Надеешься вылечить меня?

Куцый смотрит, Куцый молчит, Куцый опускает глаза:

– Ну что-нибудь произойдет обязательно. Чем черт не шутит…

***

День пятый.

Куцый стоит в нескольких метрах и смотрит на происходящее – его взгляд прыгает по стеклянному кубу, пытаясь успеть за ней. Он стоит у дальней стены и просто смотрит, потому что сделать тут ничего нельзя. Может, и можно, но он не знает – что, не знает – как, и это уже не отчаянье – простая усталость. Глаза красные, опухшие, но радужка пляшет в глазном яблоке, ловя в объектив тонкое тело.

Она скачет, она бросается на стены, она орет во все легкие и брызжет слюной, как бешеная псина. Стекло покрывается паутиной прозрачной слюны, отпечатками грязных рук, трясется под крошечным телом, словно тонкие руки и ноги отлиты из чугуна – это все безумие. Оно сильно. Оно освещает её изнутри, оно сочится сквозь плотные швы стекол, оно заливает прозрачную тюрьму, топит её внутри куба, а она отчаянно сопротивляется – вопит, бьется о стекла, выгибается, глаза лезут из орбит, губы полопались, и поверх запекшейся крови течет новая, свежая.

Куцый вздыхает.

В прозрачном кубе тонкая фигурка с безумными глазами забирается по стене, ползет вверх, застывает на потолке, грязные, слипшиеся волосы свисают вниз. Она оборачивается к нему:

– Это как-нибудь лечится, Куцый?

Безумный хохот отражается от стекла и приумножается сотнями тысяч тонких голосов.

***

День шестой.

– Пожалуйста…

– Нет.

– Я здесь сдохну.

– Там или здесь – все равно сдохнешь.

– Ты – тоже. Только ты что-то не торопишься на мое место.

– Может, и торопился бы, если б жрал людей.

– Я хочу пить.

– Кто хочет пить, тот хочет этого все пять дней, а не осознает это внезапно в конце шестого.

– Я хочу пить!

Молчание. Куцый молча сверлит Воблу взглядом, а затем тянется к трем литровым бутылкам, что стоят справа от него. Одна из них оказывается в его руке, он поднимается:

– Отойди к дальней стене.

– Я тебя не трону. Я просто хочу пить.

– Либо ты отходишь назад, либо продолжаешь хотеть дальше.

Она пятится, не отрывая затуманенных глаз от его грудной клетки. Естественно, Куцый понимает, что совершает невероятную глупость, но ничего не может с собой поделать – когда окровавленная девушка лезет на потолок и изрыгает из себя человеческие внутренности, руки так и чешутся дать ей водички. Она – в дальнем углу – замерла и смотрит. Хоть бы мигнула для правдоподобности. Никаких дополнительных окошек для еды не предусматривалось – Красные питаются только людьми. Весь этот куб был задуман только с одной целью – узнать, сколько времени Красный протянет без человечины, а потому, чтобы бутылка отказалась внутри куба, нужно открыть дверь. Куцый лязгает тяжелым навесным замком, Вобла застыла в противоположном углу и даже не дышит. Последний поворот ключа в тяжелом замке…

Вобла срывается с места – один большой прыжок и она с грохотом врезается в дверь. Вибрация и звон стекла – оно гнется, резонирует, но выдерживает напор. Руки Куцего трясутся, перенимая взрывную волну. Парень смеется:

– Поторопилась, – хохочет он.

Тяжелая металлическая щеколда все еще в пазах, и если вы человек, если вы способны сложить дважды два, вы поймете, что пока щеколда в пазах, дверь выдержит. Но если вы безумное нечто… Она по ту сторону стекла орет и колотиться о стеклянную дверь, пока Куцый закрывает замок. Он разворачивается и уходит, она бессвязно орет полнейшую неразбериху, которая очевиднее всего того, что было прежде – человека там не осталось. Стекло за спиной Куцего ходит ходуном, и он уже не впервые ловит себя на мысли: «Хоть бы она уже выломала эту гребаную дверь…»

Остаток этого дня он проводит, изучая единственную газетную вырезку, которая содержит в себе информацию об Апексе, как научном открытии, имеет скудные научные выкладки относительно понятным языком, цифры, данные и некоторые научные предположения относительно будущего развития прибора и открытия в целом. И это единственная возможность понять принцип его работы – там скудная, но единственно достоверная информация. Когда Апекс появился, он сразу же сожрал все вокруг, и, несмотря на то, что на момент появления информации было предостаточно, но вся она была в «сети», а потому, когда накрылся интернет, не осталось ни одного бумажного носителя. Кроме газетной вырезки – это было интервью с Марком Сельтцером. Огромная статья, в уголке крохотная черно-белая фотография человеком, похоронившим человечество.

***

День седьмой.

Он смотрит на неё. Она молчит. Под определенным углом кажется, что она вообще не настоящая – пустые глаза, словно стеклянные шарики, смотрят в одну точку, и точка эта где-то внутри её безумной головы. Какое-то время Куцый пытается подавить в себе желание постучать по стеклу, так сильно она напоминает золотую рыбку. Вяленую воблу.

Считаешь, это моя вина?

Он пытается перебить собственные мысли:

– Я тут покопался… знаешь, довольно интересно, – он опускает голову, смотрит на свои пальцы, которые мнут газетную вырезку. Он ловит себя на том, что таким растерянным, таким настоящим его еще не видел никто. – Информации мало, но если добавить к этому…

Поднимает голову и снова смотрит на пустое лицо – по ту сторону стекла пластмассовая кукла, и только грудная клетка выдает жизнь внутри картонного тела.

Надеешься вылечить меня?

Гребаная Вобла… вляпаться в такое дерьмо. Он опускает голову, замолкает. А потом его рот извергает лавину слов – никому не нужных, даже ему самому, но нужно чем-то заполнить огромное пространство, кучу свободного места, которое образовалось, спустя кучу смертей, и полного непонимания того, что он собирается делать дальше, а потому он сыплет бесполезным ворохом букв:

– «Апекс», на самом деле, не прибор, а пространственно-временное явление, свойство материи, открытое Сельтцером. Названо так по принципу действия. А еще ему слово понравилось. Редкостный придурок, правда?

Это как-нибудь лечится, Куцый? 

Он жмурится, но не поднимает глаз, продолжая нести чушь, то ли для неё, то ли для себя:

– Там полстатьи научной терминологии, но если…

Хочешь, я расскажу тебе, как мне страшно? 

– … если как следует вникнуть, – он сжимает зубы, желваки проступают под кожей, грубые пальцы сминают газету.

Как мне больно…

– В общем и целом все сводится к неизвестному ранее свойству любого тела, содержащего в себе некую потенциальную энергию, наличие которой Сельтцер доказал математически. Знаешь, почему – вода?

Он не поднимает на неё глаз – не может. Он продолжает нести никому не нужный бред:

– Потому что это очень дешево. А главное, именно на воде базировался самый первый удачный эксперимент. Суть в чем – абсолютно каждая материя содержит потенциальную энергию, назовем её энергия «А», которая находится в состоянии покоя все время существования, но активизируется в момент Апекса – наивысшей точки воздействия. И дело не только в высоте, важен любой «пик» – скорость, время, давление, сила, температура и даже аккумулирование стандартных носителей энергии – любая форма влияния на материю в момент её наивысшей точки. Раньше о существовании этой энергии никто даже не догадывался, а он смог не только доказать её наличие, но и извлечь. Вот тут-то и начинается, мать его за ногу, самое интересное – он взял каплю воды. Самую обычную воду, представляешь? Не дистиллированную, не очищенную, даже не кипяченую – из – под крана. Этот ублюдок наскоро сочинил прототип аппарата Апекса – сам, по своим же чертежам – и у себя дома, на коленке, создал машину времени. Естественно, тогда она не выглядела, как сейчас, но суть… суть осталась та же. Ты знаешь, что собой представляет Апекс? Апекс, как прибор? Два полых карбоновых шарика, вложенных один в другой – один чуть меньше другого. Тот, что чуть меньше, на треть заполнен водой, наверху пипетка. Положение внутренней сферы контролирует электронный гироскоп – он отвечает за вертикальное положение внутренней полости относительно притяжения земли. Без этого – никак, так как положение пипетки неизменяемо – она впаяна в корпус. Внешний шар – просто защита, предотвращающая от порчи внутренних элементов и потери воды. Итак, ты нажимаешь кнопку Апекса, и что же происходит внутри? Капает вода. Мать его! Проще просто некуда, но ты хоть представь, какую голову нужно иметь, чтобы предположить, вычислить математически, а потом и доказать, что когда капля воды из пипетки падает в бассейн, она отражается за счет поверхностного натяжения воды, и в тот момент, когда отраженная капля подпрыгивает и оказывается в самой верхней точке, потенциальная энергия становится активной, и – БАХ! Апекс – материя взрывается энергией «А»! Это энергия и позволяет нам «прыгать»! Она возвращает нас в прошлое!

Куцый поднимает глаза и шепчет:

– Твою мать…

За стеклом на него смотрит жуткая тварь – хорошо знакомое тело Воблы водрузило на хрупкие плечи огромную голову Ряженого. Руки Воблы поднимаются, мертво, словно движения марионетки, и аплодируют, в то время как серая рожа растягивает невероятно огромный красный рот в улыбке:

– Браво! – лают ярко-красные губы.

Тихие ленивые хлопки летят в звенящую тишину, огромные зубы сверкают в полумраке. Куцый отбрасывает газету и медленно пятится назад.

– Браво, молодой человек.

Тут тварь поднимается – тонкие руки упираются в пол и отрываются от земли, повисая вдоль тела как плети, ноги напрягают мышцы, и в тот момент, когда пустое, безжизненное тело распрямляет спину, Вобла взрывается Ряженым – тонкий, высокий, невероятно гибкий, бесформенный, но абсолютный в точности линий, серый Красный расцветает по ту сторону стекла, вбирая в себя остатки крохотной девушки. Он раскидывает в стороны руки, словно освободитель, несущий свободу рабам. Он смеется, и тонкий пронзительный голос отражается от стен куба, множится, превращается в гомон огромной птичьей стаи, поднимающей над землей.

А затем он шагает вперед – длинная тонкая нога пронзает стекло, словно воду, проходит насквозь и оказывается по эту сторону. Он застывает в театральной паузе, а затем наклоняется:

– А теперь представь, что может произойти, если источником энергии «А» станет что-то больше, сложнее, чем капля воды?

Куцый застыл – он смотрит на Ряженого, захлебывается воздухом и часто моргает, пытаясь отогнать черные блики перед глазами. Ряженный смотрит на парня своими мутными глазами – они слепо елозят по лицу человека, читая его судорожные мыслишки. Он говорит:

– Сам нажмешь или тебе помочь?

Дрожащая рука Куцего дергается к прибору, палец на кнопку…

 
… Апекс. Сброс на ноль.

День первый.

Куцый открывает глаза и чувствует на себе её взгляд. В первые секунды рождается жалкое, постыдное желание подняться на ноги и убежать. Сердце – секундная стрелка – отсчитывает мгновения, и чем дольше тикает, тем безумнее выглядит идея побега. Он поворачивается, и тут же стискивает зубы, сжимает кулаки, чувствуя, как заворачиваются кишки – по ту сторону стекла стоит Куцый и смотрит на него. От этого мгновенно кружится голова, двоится в глазах, и начинает подташнивать, потому что он всерьез начинает сомневаться, где именно находится настоящий Куцый, но основная причина, пожалуй, не в этом – просто все началось заново. Осознание этого проникает под кожу, забирается в мышцы, сухожилия, пускается по венам – и вот уже кровь превращается в битое стекло. Все заново! Стеклянные шарики глаз блестят в тусклом свете совершенно бессмысленно и пусто – по ту сторону зрачка змеится тонкое, воздушное безумие. Все сначала. Куцый видит, как в болезненно знакомых глазах, искрится квинтэссенция его страхов – почему-то больше всего в жизни он боялся сойти с ума. Случайно ли, что теперь по ту сторону, прильнув к стеклу грязными руками, на него пялится он сам – пустой, безумный, совершенно не человек. Куцый в прозрачном кубе выворачивает голову, как собака, стеклянные шарики глаз неотрывно смотрят на человека по ту сторону тюрьмы, и кто из них – заключенный, становится не ясно. Рот в запекшейся крови изгибается, и одна из засохших кровавых полосок трескается, осыпается, когда губы расходятся в оскале – существо по ту сторону стекла ощетинивается, обнажая зубы, но в этом оскале нет никакой агрессии. Оно просто демонстрирует ему то, что он и так знает до мелочей – два ряда зубов. Куцый с минуту просто смотрит, а затем, к своему удивлению, делает то же самое – обнажает зубы в беззлобном оскале.

Ему казалось, что эти семь дней окончательно лишили его страха. Но нет. Куцый по ту сторону складывается, как карточный домик – фигура вваливается сама в себя, осыпается сухим песком пикселей, превращаясь в то, что уже засохло в другом конце стеклянной тюрьмы – кучу свернувшейся крови и переваренных человеческих внутренностей.

– Гребанная сука… – прошептал Куцый, поднимаясь на ноги. Какое-то время он еще смотрел на стеклянный куб, а потом развернулся и побрел по коридору.

Он спустился по лестнице до самого низа – подземная стоянка, обжитая двуногими крысами, непривычна пуста. Куцый остановился, огляделся, глубоко вдохнул – вместе с выдохом последняя решимость рассыпалась в воздухе ворохом молекул углекислого газа. Он снова попытался убедить себя, что прав. Он был уверен, что поступает правильно с самого начала, просто каждый новый сантиметр на линейке времени, всякий «новый» день нагнетает напряжение своей безвыходностью. Ему казалось – приход Ряженого все изменит, но… Но пошли новые «первые» сутки, и если раньше вопрос бесплотным призраком скользил по стенкам стеклянного куба, то теперь он вопит, как пойманный в капкан зверь – ну запер ты её, а дальше-то что? Куцый прошел мимо стола, подошел к морозилке и протянул руку, но пальцы ничего не взяли, лишь прокатились подушечками по металлической поверхности дверцы. Куцый развернулся и побрел к выходу на первый этаж.

Наверху слепит свет бесконечного дня, льющийся из исполинских окон и дверей. Здесь никогда не бывает темно. Это одна из самых главных причин, почему они не обособились здесь – вечный день кого угодно сведет с ума. Он беззвучно пересекает холл первого этажа. Что же дальше, Куцый?

Вдруг звуки – очень тихие, короткие, высокие, сильно приглушенные расстоянием. Они быстрой дробью пролетели в кромешной тишине и растаяли, даже не оставив эхо. Куцый застыл, замер. Тишина мертвого торгового центра – ватой в ушах, и от этого удары сердца становятся оглушительными – оно разгоняется, потому что Куцый совершенно точно понимает, откуда идет звук. Он стоит и ждет. Ждет, что это окажется шуткой воспаленного разума – он очень надеется на галлюцинацию, он будет рад даже бреду или началу шизофрении, ведь это будет самым милосердным избавлением от всех проблем. Очень не хочется знать, КТО может стучать в двери снаружи.

Тук, тук, тук.

Куцый закрывает глаза и выдыхает. Словно та несмешная шутка – команда космонавтов готовилась к выходу в открытый космос, когда снаружи постучали. Последние люди в окружности десяти километров либо умерли, либо мигрировали (очень хочется верить, благополучно). Тогда кто может стучать? Да так деликатно, словно вот-вот извинится за беспокойство. Либо красные эволюционировали до «Сердечно извиняюсь, но, как ни прискорбно, я намерен вспороть Вам брюхо и сожрать ваши кишки, уважаемый», либо…

Тук, тук, тук.

Куцый выходит из-за угла, и широкий, длинный коридор открывает ему вид на прозрачный фасад. Под гулкое биение сердца он воображает Тройку, держащую в руках свои собственные кишки, он воображает Медного без головы, он рисует Отморозка в трупных пятнах, с разодранным до самого позвоночника животом, который хищно улыбается по ту сторону бронированного стекла.

Тук, тук, тук…

Куцый замирает. Куцый вглядывается…

Куцый срывается с места и бежит к двери.

Густым, липким сиропом тянется время, пока он растаскивает баррикаду перед дверью, а она терпеливо смотрит на него. Безумно медленно работают его руки, и он впервые боится, что её, наконец, увидят Красные. И он не успеет.

Стол скрипит по кафелю, замок двери металлически щелкает, отсчитывая обороты. Дверь распахивается:

– Заходите быстрее, – говорит Куцый, неизвестно зачем. Все равно ведь глухая.

Но глухая или нет, старуха кивает и протискивается в узкий проход двери. Куцый закрывает дверь и поворачивается – старуха протягивает ему что тонкое, меленькое, прямоугольное. Это фотография.

– Я почти не слышу, – говорит старуха. Её голос, тихий, низкий, спокойный, чем-то неуловимым выдает хорошее образование и начитанность. А также говорит о том, что слух она потеряла, будучи уже в возрасте. – Но я смогу сориентироваться по губам, если вы не будете торопиться.

– Хорошо, – говорит Куцый. – Что вам нужно? Вы хотите остаться здесь?

– О, нет, нет! – старуха верит седой головой, а потом цепкие глаза снова устремляются к губам парня, чтобы не пропустить ни единого слова. – Та девушка, что преследовала меня на стоянке, которая превратилась в Красную тварь…

– Откуда вы…

Но старуха подняла указательный палец в жесте «подожди» и продолжила:

– Когда почти не слышишь, учишься зорко смотреть – я видела вас обоих в зеркалах заднего вида и отражениях стекол, когда проходила мимо автомобилей.

– Я видел вас – вы даже не испугались.

– Я не боюсь Красных.

– Она – не Красный!

– Но и не человек.

Куцый немо раскрыл рот, но старуха вновь заговорила вперед:

– Где она?

– Я её запер, – еле слышно ответил он. Вот сейчас что старуха ополчится на него, наорет, осудит, вскроет нагноившееся чувство вины… Но она согласно машет головой, а затем протягивает фотографию того самого Сельтцера. Она говорит:

– Я могу все исправить.

***

Мир дрожит, мир бьется в конвульсиях. Открываю глаза и вижу свое отражение – картинка двоится, дергается, расплывается. Щурюсь, пытаюсь сфокусироваться – мое, отраженное в стекле, тело распласталось на спине – его дергает, его сотрясает, затылком – в пол, спина выгибается, ноги и руки сводит судорогой, пальцы цепляются за воздух, ногти скребут по полу. В огромном стеклянном кубе одиноко корчится мое тело. Но там, в зазеркалье стеклянной стены, нас двое – Ряженый вцепился в мой живот огромными лошадиными зубами и резко дергает головой из сторону в сторону, выкручивая, выворачивая шею, словно большая белая акула. Он навис надо мной и, стоя на четвереньках, рвет мое нутро – огромная голова мечется вправо, влево, вправо, влево, и красное кровавое облако расцветает над моим животом. Я смотрю, как в зеркале стекла серое лицо отрывается от моего тела, поднимается и смотрит на меня – меня настоящую:

– Ты засиделась, – говорит он.

Вся нижняя часть лица Ряженного вымазана кровью – она блестит в тусклом свете, переливается согласно линиям скул, губ, подбородка, она капает с носа, течет по губам, подбородку и шее тонкими струйками, заливается за ворот и спускается по одежде, растворяясь в гранатовом бархате. Моя кровь блестит, она стекает обратно в разодранную дыру моего живота. Я смотрю на свое раскуроченное тело и радуюсь тому, что меня перестало трясти. Мне не больно – просто очень пусто. Дыра внутри меня лишает меня моего я – я пуста и легко починяюсь его словам.

– Как мне выбраться?

Он вытирает рот рукавом и задумчиво опускает глаза в месиво моих кишок – его взгляд рассеяно блуждает по остаткам моих внутренностей, словно по шведскому столу в поисках подходящей закуски:

– Я так понял, ты нужна ему?

Он запихивает тонкие пальцы внутрь меня, и я, настоящая, смотрю, как там, в совершенно не сказочном зазеркалье, тонкий палец подцепляет кусок чего-то бурого и резко дергает – часть меня безвольно повисает на его пальце, чтобы тут же отправиться в огромный рот. Я смотрю, как он пережевывает то, что еще секунду назад было мной, и мне не противно – я пытаюсь подобрать подходящее слово тому, что делал со мной Куцый.

– Это… было похоже на секс. Наверное… – я смотрю, как медленно двигаются его челюсти. – Я так думаю.

Ряженый облизывает пальцы и снова поднимает на меня мутные, слепые глаза:

– Нет. Ты поняла неправильно.

– Тогда что же это было?

Ряженый вытаскивает невероятно длинный язык и облизывает губы. Красная, блестящая лента прячется во рту, он задумчиво копается им в собственных зубах, отыскивая кусочки застрявшего ужина.

– Но секс ты тоже можешь попробовать.

По ту сторону зазеркалья я смотрю на себя настоящую и думаю, как же прекрасно быть. В смысле – существовать. Как нормальный человек, как самостоятельный кусочек чего-то огромного, необъятного, но все же… обособленного границами самого себя. Мое тело, мои мысли, мои чувства – яркие, острые, прекрасные. Я смотрю на себя настоящую и безумно хочу жить. Я смотрю на себя настоящую, дышащую по ту сторону стекла, и чувствую себя мертвой. Я знаю, почему у меня, настоящей, нет воспоминаний, нет багажа прошлого, нет возможности сравнивать то, что есть сейчас, с тем, что было раньше – потому что у меня этого «раньше» никогда не было, и там, в реальности, где нет Апекса, она – это я. Тот, кто никогда не существовал. И там, где не было ничего, рождается смерть. Та я, что настоящая, отрывает рот и говорит:

– Уже пробовала. Секс никому не нужен.

Ряженый смотрит, Ряженый едва заметно пожимает плечами:

– Все меняется. Очень быстро. Помнишь?

– Помню.

Смотрю на свое отражение, смотрю на меня в жутком акварельном зазеркалье, и вижу, как гаснет жизнь в глазах ненастоящей меня. Я смотрю, как безвольно падают руки бескровными белыми нитками, смотрю, как в предсмертной агонии вздрагивают мои ноги, содрогается, мечется, мучается тело, и как в последний раз поднимается грудная клетка. А потом жизнь покидает тонкое тело – безжизненно смотрят в верхний угол мертвые глаза, бледное, гипсовое тело обливается ярко-алыми полосами утекающей жизни и становится пустым.

Я спрашиваю:

– Почему они убили меня?

Теперь Ряженый рядом со мной – по эту сторону реальности. Он сидит, привалившись спиной к стене, и его длинные ноги касаются моих ступней. Мы вместе смотрим на остывающий труп ненастоящей меня. Он говорит:

– Одна из трусости, а другой больше хотел меня, чем тебя.

– А почему нельзя было жить нам обоим?

– Это невозможно, – он лениво вытирает уголки губ, и его взгляд скользит по трупу в зазеркалье. – Не в той реальности. Мы и в этой-то сосуществуем лишь потому, что эта старая маразматичка – вселенная – помешана на равновесии. Не будь она такой склочницей, все давным-давно закончилось бы в мою пользу.

– Может, просто люди не такие уж идиоты?

– Да нет же! Вы – идиоты, да еще какие. Дело не в вас, а в том, что ей нужно соблюсти формальности – дать вам шанс все исправить, – серое лицо поворачивается ко мне, настоящей, и улыбается, нежно, почти ласково. – Ну да ладно, я могу подождать. Все равно, совсем скоро мир наводнят Красные и будут куда более примерными детьми, чем люди. Придет время, когда настанет наша очередь быть благодарными – мы будем умнее, признательнее, осторожнее. Мы будем достойны своего Творца.

– А мы недостойны?

Он смеется, и огромные лошадиные зубы грозятся разорвать рот:

– Да вы же на хрен спустили в канализацию все человечество! Ну, не все вы, но один из вас.

Отражения не стало – стекло стало черным, матовым, непрозрачным. Во мне звенит пустота, во мне ничего не осталось. Он сожрал меня, вычистил. Я – пустое, и он легко наполняет меня своей истиной.

– И что же нужно сделать, чтобы завершить начатое? – спрашиваю я.

– Нужно убить всех оставшихся, и не дать умереть последнему.

– Тому, кто убил меня?

– Да, да… ему нельзя умирать.

 
Куцый открывает дверь и идет по коридору четвертого этажа. Темнота сменяется полумраком от тусклых ламп стеклянного куба. Куцый пересекает длинный, широкий коридор и замирает в нескольких метрах.

Она лежит на спине, тонкие губы шевелятся – они говорят с кем-то, они слабо, из последних сил возражают и спорят. Они говорят с пустотой, и, наверное, пустота отвечает им, потому что большие глаза наполняются слезами. По-человечески. Словно там еще есть кому плакать. Он смотрит на тонкое, крохотное тело на полу стеклянной тюрьмы и ненавидит себя. Челюсти сводит до боли, кулаки сжаты, и тонкие полумесяцы ногтей врезаются в кожу. Он виноват – не досмотрел, не уберег, потерял бдительность. Каких-то жалких пять минут! Но и этого оказалось вполне достаточно. Вина сводит скулы, топит его нутро в мерзкой липкой ненависти к себе, льется в легкие, заставляя часто дышать, копошиться в грязном мате, словно свинья в дерьме – она отравляет его.

Та, что когда-то была Воблой, замирает – пустое лицо вспыхивает слабым огоньком сознания, рот закрывается, глаза поднимаются, отыскивают Куцего и смотрят – не в лицо, а на грудь – туда, где грохочет сердце. А затем нечеловеческая улыбка выгибает грязный, измазанный запекшейся кровью, рот.

Он будет ненавидеть себя всю оставшуюся жизнь, и даже после смерти он будет носить в себе тонкие ниточки вины – яркой, красной, сладкой. Во всех следующих жизнях, в каждой из них он будет помнить эту улыбку и знать, что это его вина. Это его вина, как бы ни торопился хронограф времени. Это его вина, в какой бы эпохе он ни родился заново. Meum est vitium – снова и снова, и не для того, чтобы помнить горечь вины, а для того, чтобы помнить её глаза.

Куцый подходит к стеклянному кубу в тот момент, когда темно-синий RAV пересекает ворота стоянки огромного больничного корпуса, въезжая на территорию, закрытую от Красных. Куцый открывает тяжелый замок, в то время как старуха медленно толкает тележку, продираясь сквозь стоянку заброшенных автомобилей. Люди умирают, тонкая материя времени раз за разом обрывается, связывается в кольцо, чтобы вернуться к началу снова и снова, а Куцый отодвигает тяжелую металлическую щеколду и тянет дверь на себя.


Глава 8 


Наверное, сейчас в ней говорит человек, потому что глаза её обретают осмысленность, становятся большими, блестящими, прозрачными стеклянными шарами:

– Ты что делаешь?

Дверь открывается, Куцый шагает внутрь:

– А на что это похоже?

Тишину прорезают гулкие шаги – Куцый медленно пересекает стеклянный куб. Она жмется к дальнему углу и жутко вертит головой, её голос быстрой дробью, бешеным спазмом глотки сумасшедшего:

– Уходи, – шепчет она. Её ноги скребут по полу, пытаясь вогнать тощее тело как можно глубже в угол. – Уходи!

Он проходит к дальней стене тюрьмы, чувствуя тошнотворный запах блевотины, сладковатый смрад разложившегося мяса и крови.

Шаг, другой и он замирает в полуметре от неё, садится на корточки – его глаза задумчиво рассматривают узор кровавых разводов вокруг рта, ввалившиеся щеки, огромные, стеклянные глаза, похожие на бусины. И все же, где-то там, за этим убийственным макияжем прячется Вобла – тонкая, быстрая, теплая, податливая и гибкая. Рассказывать, как он соскучился, уже некому, поэтому он просто протягивает руку и проводит ладонью по впалой щеке. Прохладная.

– Давай отмоем тебя от этого дерьма.

 
Прозрачная паутина воды, вниз – огибая выпуклости, скользя во впадины, по изгибам двух тел к центру притяжения Земли. Тонкая струйка воды по её груди спускается вниз, повисая на розовом соске – капля сверкает в полумраке, искрит тем немногим светом, что прячется во тьме. Он проводит пальцем по розовой коже, капля соскальзывает по его пальцу, Вобла вздыхает, закрывает глаза. Он жадно смотрит, как распускается тонкое тело в его руках. Вода вбирает в себя память о мерзком и вот, прозрачная, чистая, хрустальная, она спускается по её лицу, окрашиваясь розовым, красным, гранатовым, бордовым. Вода смывает с её лица маску безысходности, и, глядя, как её лицо очищается от крови, он думает, что у них, возможно, еще есть время. Вторая рука поднимается, проводит по тонким губам, стирая мерзость, позволяя воде смешаться с кровью, а затем спускается, обвивает её шею и тянет к себе. Он целует её, она отвечает. Губы, язык, дыхание – сейчас она – человек даже больше, чем была до всей этой истории с Ряженым. Сейчас, когда её руки перестали дрожать, тонкие пальцы становятся жадными – они, робкие и неуверенные, забывают неловкость, позволяя воде смыть её вместе с запекшейся кровью, они скользят по его плечам, и он чувствует себя человеком – настоящим, таким, каким он был до Апекса. Когда её руки спускаются по его груди, животу, пытаясь вобрать в себя его тепло, он вспоминает вожделение – огнем внизу живота, горячей, пульсирующей эрекцией. Дыхание сбивается. Боже мой, как давно он не чувствовал этого – желания иметь любимое тело! Сейчас он знает – это благодаря тому, что Апекс вместе со всей одеждой валяется на полу. Потому что когда у тебя всего одно мгновение, одна попытка, и ничего нельзя переиграть, вернуть, пройти по новой, жизнь становится тем, что она есть на самом деле – цепью НЕПОВТОРИМЫХ моментов. К черту Апекс! Он прижимает её к стене душевой. Она вздрагивает. Он отрывается от её губ, целует тонкую шею, утопая в ней, чувствуя, как женское тело напрягается под его желанием, и еле сдерживает себя от того, чтобы укусить её – вцепиться в неё зубами. Он вжимает её в угол, прижимается бедрами – её живот втягивается, пугаясь – его, такое горячее, вожделение и её, такая холодная, кожа живота. Его ладони – по её бедрам вверх, по ягодицам – они впиваются в желанное тело, вжимают его в себя, и там, где горячее соединяется с холодным, и разница температур кричит о том, что ему нужно быть не снаружи – ему до дрожи хочется быть внутри. Её руки острыми ногтями – в его плечи, быстрое дыхание горячей волной – по его шее – она напугана. Он это исправит. Ладонь – по ягодице вниз, от задней стороны бедра по внешней, скользит к внутренней – она зажимается и что-то шепчет сквозь шелест быстрого дыхания. А для него слова потеряли всякий смысл, и во всем проклятом мире осталось только самое важное – полный контроль над её хрупким телом. Пальцы по гладкой коже вверх, до тихого стона и еле слышных протестов, в нежную, раскаленную женскую суть. Господи, до чего же хорошо… Её стон, его выдох. Танец воды на её плечах, линии тонких рук на его спине – спаянные, сплетенные, самые одинокие на всем белом свете, спрятанные в своем одиночестве, как в коконе, скрытые от бед и горя в самом сладком обмане за всю историю человечества – иллюзии вечности любви. И нет вселенной бесконечнее, чем сладостные секунды до «воедино», и вселенная эта тем больше, чем сильнее желание – быть в ней, вобрать его в себя. Взять, отдать. Забрать, подарить. Взять больше, чем сможешь выдержать, отдать больше, чем у тебя есть – вот вся суть близости. Настоящей близости. Самый пронзительный, самый искренний эгоизм – вобрать в себя другого человека, стать единым целым, и короткое мгновение, такое быстрое, что вселенная никогда не заметит его, прожить в едином теле. Сладкая, нелогичная математика, где один плюс один равно один. Её тело позволяет ему все, и он принимает тонкое, хрупкое на свои плечи, раскрывает спрятанное желанное своим телом… Стон. Выдох. Если это не рай, тогда что же это? Движение. Скольжение. Боль. Я люблю тебя. Шепот. Объятие. Кровь. Только не оставляй меня. Скорость. Боль. Стон. Останься во мне. Дрожь. Касание. Крик. Спрячь меня. Держи крепче. Не отдавай. Не отдавай! Движение. Ритм. Боль. Любовь. Движение. Касание. Любовь. Движение. Шепот. Любовь. Движение. Любовь. Движение. Любовь. Движение…

…стоп!

Так рождается самое неповторимое мгновение…

Звенящая тишина на фоне атомного гриба, поднимающегося к небесам.

Абсолют невесомости там, где секунду назад было давление в двенадцать атмосфер.

Полный стоп там, где только что было движение.

 
Я оборачиваюсь и смотрю на то, что осталось от него, и мне не становится больно – все, что было во мне от человека, я отдала ему. Больше, чем он мог взять. Вытираю рот рукой, смотрю на тыльную сторону ладони, окрашенную красным, снова поднимаю голову и спокойно рассматриваю его тело на полу душевой – глаза открыты и мертво сверлят темноту, его руки безвольно раскинулись в стороны, его живот раскурочен. То, что осталось от его внутренностей свисает рваными краями огромной дыры, в которую превратилось его тело, и кровь… много крови. Очень много.

Мне нравится.

Я осталась одна. По коридору душевой – в раздевалку для персонала. Как тихо. Мое нагое тело теперь– единственное вместилище жизни на несколько километров вокруг. Жизни, но не души. Очень скоро не останется и этого, потому что я – новый виток эволюции. Мягко, неслышно мои голые ступни – по кафельному полу – пересекаю длинную широкую комнату и выхожу в узкий служебный коридор. Если ты единственное живое существо на многие метры пустой земли, может ли это сделать тебя особенным? Полагаю, когда не с кем сравнивать, особенным быть нельзя. Ты просто единственная вариация. Мои голые ноги, руки, тело в темноте длинного коридора – двери: передо мной открывается первый этаж. Он льет на меня серый свет и музыку первозданной тишины. Наверное, именно так звучал мир до сотворения человека. Не только на подземной парковке, но и здесь тоже когда-то жили люди. Раньше люди жили везде – торговый центр был забит ими. Наверное, неплохие, я просто не помню. Я иду мимо вещей, которыми они захламляли свои жизни, едва касаюсь кончиками пальцев мертвых предметов, прощаясь и навсегда забывая тех, кому они были нужны – стол, стулья, посуда, одежда, раскладушки и одеяла, аудиоплееры. Мое голое тело плывет, танцует в сером мареве, оно светится, тонко звенит предвкушением. Я пересекаю пустой бокс, где раньше жили двуногие крысы, и чувствую себя совершенной, просто потому что я – не одна из них. Передо мной открывается широкий коридор холла первого этажа, освещенный вечным днем по ту сторону ударопрочных стекол, и он ведет меня к баррикадам. Я улыбаюсь – странно закрываться от Красных снаружи, когда они внутри. Босые ступни – неслышно по кафельному полу – я легкая, я новая. Я подхожу к баррикаде…

Сквозь пустые дворы, мимо заброшенных домов и заставленных машинами дорог – к неприметной пятиэтажке. В подъезд, вверх по узкой лестнице до четвертого этажа, первая дверь слева, ручку – вниз. Дверь – бесшумно наружу, словно ничего не весит. Узкий коридор светлой квартиры расходится перекрестком – прямо, в кабинет… О, не пугайтесь! Они здесь уже давно.

… к баррикаде из канистр и тяжелого стола. Один взмах – и они разлетаются от моей руки, словно декорации из пенопласта. Я – сила. Я – новая волна. Предвкушение нежно прокатывается по нервным окончаниям, сладостно стонет внутри меня – я улыбаюсь. Выламываю замок, открываю дверь и выхожу…

Один смотрит на другого. Застывшая черно-белая картинка, если бы не быстрые, живые глаза – Ряженый всматривается в распростертое на полу тело и скалится лошадиными зубами. Тонкое и гибкое, серое и красное, слепое всевидящее, оно, в буквальном смысле, рябит от напряжения. Тело на полу ничего не испытывает. Лицом в пол, руки – в стороны, ноги – безвольными плетями – оно застыло в шаге от смерти. Наверное, совсем не так представлял себе свое бессмертие Марк Яковлевич.

… и выхожу на площадь перед торговым центром, оглядываю пустыню и замираю. Закрываю глаза, вслушиваюсь – мое тело звенит, рябит, истончается. Предвкушение – электрическими иглами в кончиках пальцев, эволюция – ледяной шугой по тонким артериям – внутри меня искрятся и переливаются «сейчас», «вот-вот», «с минуты на минуту». А в следующую секунду резко поднимается девятибалльная волна – обрушивается, ломает и бьет меня. Сгибаюсь пополам, жуткий хрип из моих легких – трудно дышать, рот беззвучно распахивается, но воздуха нет во мне, нет – вокруг, не стало вообще. Тело дрожит, тело корчится, пальцы впиваются в шею – я рву кожу, я пытаюсь добраться до горла. Я хочу дышать! Мое тело кричит, мое тело стонет и плачет – я умираю. Вся моя суть рассыпается песком пикселей, ворохом бессвязных воспоминаний, пеплом выгоревших эмоций. С хрустальным звоном взрываются мембраны клеток, атомы моего тела дрожат, рвутся устоявшиеся связи молекул. Я горю. Стискиваю зубы, сжимаю кулаки и, забирая последний кислород, раскрываю рот и рву легкие безумным криком…

… Ряженый поворачивается к двери – улыбка разрезает ярко-красный рот, огромные зубы клацают, когда он говорит:

– О, выбралась! – он снова возвращается к человеку, лежащему на полу лицом вниз. – А она, пожалуй, покруче Апекса будет. Я бы даже сказал – она – лучшее из того, что ты когда-либо сотворил.

Слепые глаза разглядывают косматые пряди волос, раскинутые руки и ноги.

– Знаешь, – Ряженый ухмыляется, – она у тебя такая умница, – он поднимается на ноги, не отрывая взгляд от тела. – Ну, не скучай. Никуда не уходи, – тихо смеется Ряженый, а затем…

… появляется на площади перед торговым центром. Он смотрит, как я корчусь, хриплю, раздираю кожу на шее, и улыбается во все зубы. Серое лицо освещает триумф, когда он говорит:

– Смотри на меня, ибо смертью я рисую новый узор бытия.

Я не слышу его – я хриплю, корчусь в предсмертной агонии. Он шагает ко мне, он тянет ко мне свои руки:

– Ты – мое чудо…

Ряженый склоняется над моим телом, тянет безжизненные, ледяные ладони – они ложатся на мои плечи. Судорожный, рваный, мой вдох – оглушительным свистом – в серое небо. Я раскрываю рот, воздух – пронзительным свистом – в легкие. Я дышу. Голова кругом, руки трясутся. Я дышу! Я обезумела – вдох, выдох – все, на что я способна. Свист легких, распахнутые губы – вдох, выдох, вдох, выдох. Нутро жжет кислород, воздух – раскаленным металлом в мое горло, по трахее, в жадные альвеолы – тело впитывает, тело наполняется. Разгибаюсь и дышу – мое тело трясется, мои глаза судорожно шарят по серому лицу, а он смотрит на меня, ярко-красные блестящие губы растягиваются, и я сомневаюсь, что это улыбка, потому что чувствую его руки – они больно впиваются в мои плечи, они сжимают, вонзаются. Я смотрю в слепые, мутные глаза, но его руки красноречивее – они расслабляются, отпускают, большие пальцы нежно поглаживают ключицы. Он говорит:

– Давай переоденем тебя.

Ледяные пальцы серых рук становятся иглами – они протыкают мою кожу. Она взрывается ярко-красной кровью и льется по его рукам. Вдох застревает в моем горле, глаза распахиваются – я смотрю, как моя кровь заливает его, как она красной волной струится по рукам, заливается в рукава бордового фрака, пропитывает ткань и становится живой – поднимается вверх по плечам, подбирается к лацканам и забирается за ворот. Ряженный с наслаждением вертит головой, позволяя кровавой волне захлестнуть его шею, забраться за ворот. Он с хрустом ломает мои ключицы – я кричу, раздирая легкие. Его пальцы продавливают дробленую кость, рвут кожу и мышцы, забираются внутрь, разрывая мое тело, и он шагает в меня.

Выгибаюсь, ломаюсь, запрокидываю голову – я кричу, вбирая в себя тварь. Хруст костей – Ряженый ломает мою плоть, и я чувствую смерть в каждом позвонке. Кто-нибудь, помогите мне! Он внутри меня и ползет по венам, он сжигает оболочки нервных окончаний, он вплетается в меня, и мое тело горит. Горячо! Горячо!!! Рассыпаюсь на атомы под напором эволюции, выгибаю пальцы, пытаюсь собрать себя. Я кричу. Я плачу. Моя сущность – расплавленным воском сквозь собственные пальцы – я пытаюсь удержать её. Ряженый ломает мою суть – он заполняет меня, раздувается во мне, заменяет меня собой, пробираясь по позвоночнику прямо к основанию черепа и там – по мягким, розовым извилинам головного мозга…

Замираю – сквозь ватную тишину тонкий перезвон льющихся секунд. Вслушиваюсь в свое тело, поворачиваю голову, выгибаю шею – тишина. И в этой тишине – тонкий, хрустальный перезвон – это не секунды, это – эволюция.

Мой смех – тонкий, прозрачный, хрустальный перезвон. Мое тело разгибает спину, расправляет руки-крылья с тонкими, длинными пальцами, выпрямляет ноги, крепко упираясь в земную твердь, тонкая шея вертит головой, прислушиваясь к новому ритму – мое тело распускается, становясь длинным, гибким, словно расплавленное стекло. Я – эволюция. Сквозь поры просачивается серое – кожа раскрывает цвет по тонам, раскладывает на составляющие, являя мне новую версию серого, теперь это – я. Мой рот превращается в тонкую, густо накрашенную, ярко-красную полосу – она разрывается огромными лошадиными зубами. Ибо я – смерть. Веки распахиваются, и там – густое, мутное, тёмное заливает глаза, отбирает свет, погружая в темноту целый мир. Все, что осталось от людей, погибнет от моей руки. И это будет красиво. Я смеюсь. По голому телу струятся темно-бардовые нити, обвивая, облизывая языками мое тело, облачая меня в гранатово-красное платье. Ибо я – вина. Все это чушь – эпидемия, мор, голод, войны и водородные бомбы. Смерть придет к человечеству в ярко-красном, с ног до головы одетая в meum est vitium, и будет прекрасна. Слепые глазные яблоки, заполненные чем-то мутным, видят лучше, чем я когда-либо видела раньше: они видят прошлое, где человечество прожигало свой дом насквозь, наивно полагая, что старушка-Земля – всепрощающая дура; настоящее, где почти не осталось людей кроме небольшой крысиной стаи на другом конце города и самого совершенного симбиоза человека и красного; будущее, где буду только я. Я и мои Красные. Слепые глаза видят то, что не случилось, и то, что могло бы произойти, они точно знают, сколько минуло времени с тех пор, как Апекс подмял под себя человечество, и то, как я не родилась в прошлой жизни.

Смотрите на меня, ибо смертью я рисую новый узор бытия.

Я приду к вам и позволю смотреть на меня, пока я делаю свою грязную, но такую необходимую работу – очищаю Землю от заселивших её паразитов. Я подарю вам смерть, как любовь. Я отправлю вас в небытие и больше никогда не вспомню о вас. О, бесполезные мои, я стану вашей музой! И с покорностью вы будете смотреть, как я вырезаю вас по одному. Это будет самое прекрасное полотно! Вашей кровью – багряные закаты, вашей плотью – горы и равнины, вашими болтливыми языками – бесконечные реки самолюбия, озёра эгоизма и моря жестокости. И там, в бездонной высоте алого неба, я расправлю над вами свои крылья, обниму вас, как родных, словно люблю вас больше своей жизни и завершу ваше бессмысленное существование одним взмахом ласковой руки. Я склоню над вами свою голову, слушая последние песни, мольбы, молитвы, и концы моих волос окрасятся красным, утопая в водах вашей агонии. О, мои скептики, циники и деятели науки! Если бы вы просто приняли на веру всю красоту окружающего вас мира, с благодарностью ценили саму идею вашего существования, если бы не ставили под сомнение каждый Божий дар, возможно, до сих пор были бы живы. Да, вашу численность периодически прореживала бы чума, извержения вулканов, цунами и засуха, но это все же лучше, чем быть уничтоженными под ноль Апексом.

Я делаю шаг вперед. О, мои сомневающиеся и неверующие! Наслаждайтесь последними часами, ибо я иду к вам. Похожая на вас снаружи, совершенно иная внутри.

Я делаю второй шаг. О, мои любящие и любимые! Обнимайте друг друга как можно крепче, ибо шаги мои тихи, взгляд кроток, улыбка нежна – вы не усомнитесь ни на секунду, открывая мне двери.

Я делаю третий шаг. О, последние выжившие! Впитывайте последние часы, минуты, секунды…

Ибо смертью я рисую новый узор бытия

Я перехожу на быстрый шаг, и мое алое платье превращается в пыльные джинсы и рваный свитер, мои ноги облачаются в поношенные берцы, а лицо становится блеклой маской усталости и обреченности – красные губы впитывают краску, становясь блекло-розовыми, серость проникает вглубь лица, уступая место светло-бежевой коже и еле уловимому румянцу, волосы сплетаются в засаленную косу. Там, где требуется по сценарию, выступают крохотные царапинки, шрамы и ссадины, под глазами залегают синяки, руки покрываются отметинами зубов красных.

О, мои доверчивые и наивные! Как же меня тянет блестящее красное за вашими сердцами. Ваше самое бесполезное изобретение за всю историю человечества – ваше чувство вины.

И когда Красный в обличии человека пересекает площадь перед торговым центром, утопая в море припаркованных автомобилей, в квартире на четвертом этаже неприметной пятиэтажки, бесшумно открывается входная дверь. Ряженый – всевидящий, но единственный, кого она не видит… Тонкие ноги в разношенных ботинках медленно переступают по линолеуму. Тихо, неслышно. Но не потому, что она крадется – она знает, Ряженого здесь не будет. Просто ей не хочется снова видеть ЕГО. Особенно в том виде, в каком она предполагает его найти. Как его бывшая лаборантка, она догадывалась, что могло произойти, чтобы получился именно такой, весьма специфический конец света, потому как в некоторых расчетах подобное предсказывалось с невероятной правдоподобностью и точностью, вплоть до таких мелких деталей, как отсутствие пыли и семидневная цикличность. Она знала это с самого начала, но как его бывшая любовница, не стала ничего делать. Её тихие шаги по коридору и прямо – она застывает в проходе плохо освещенной комнаты и смотрит на тело, лежащее на полу лицом вниз. Сказать по правде, ей нравилось то, что произошло с окружающим миром. Мало людей, и с каждым днем становилось все меньше. Как она и хотела. Честно говоря, она просто ждала, когда придет её очередь. Забавно, но у людей все это время под носом ходили самые настоящие часы. Она была точкой отсчета. Именно по тонкой кривой линии её жизни можно было посчитать, сколько царствовал Апекс.

 
Вокруг так много людей. Они мелькают, гудят, роятся. Их тела мельтешат, словно мошкара, сводят с ума периферийное зрение и не дают оторвать глаза от пола. Как же их много… 

Он смотрит на неё и впервые за все время их знакомства она его раздражает.

– Это не катастрофа, – глухо говорит он. 

Она поднимает на него заплаканные глаза и там – немые упреки, трусливые доводы, невысказанная обида и где-то в темной, вязкой глубине широких зрачков – его вина. Он отдергивает взгляд, словно обжегся. Он опускает ресницы, смотрит в пол и говорит:

– Слушай, ты не первая, и не последняя, кто делает это.

Его голос становится раздраженным – это что чувство вины растет, набухает внутри него, сверкает на дне колодцев её глаз. 

– Ты же не маленькая…

– Вот именно, – тихо шепчет она. 

Он замолкает – её первые слова за эти полчаса. Такие слабые, такие тонкие, но их крохотные коготки больно впиваются в глотку.

Он набирается смелости (наглости?) и снова заглядывает в два бездонных колодца – оттуда глядит ядовитое одиночество. Оно поднимает свою морду, ощетинивается, впивается тонкими лапами-иглами в холодные, скользкие камни, ползет наверх…

– Я уже не маленькая – мне тридцать пять. Слишком немаленькая (он это прекрасно знает).Ты же понимаешь, возможно, это – мой последний шанс…

– И что ты предлагаешь? – взрывается он.

Несколько человек оборачиваются, но проходят мимо, возвращаясь к своим делам. Он кусает губы, сжимает кулаки и зло смотрит на проходящих людей из-под густых бровей. Все-таки не самое подходящее место для разговора. Но что поделать, если все началось уже в больнице? Такие вещи трудно контролировать. Он разгибает одеревенелые пальцы рук и снова переводит взгляд на женщину – её, крохотную, напуганную, придавливает к земле безапелляционностью вопроса. И правда, что она может ему предложить? Кроме того, что уже предложила. Она предложила – он взял. Все как у взрослых. Тогда почему она чувствует себя маленькой, напуганной девчонкой? 

– Ты предлагаешь мне развестись? Бросить детей? 

Она ничего такого не предлагала. Никогда. Она в таком ключе никогда даже не думала, но почему-то слова, отвратительные, мерзкие срываются с языка:

– Дети? Твой младший уже поступил в институт, а старший в этом году заканчивает…

– Вот именно! На кону не только моя репутация, но и их. И всей моей лаборатории.

– Репутация? Черт возьми, речь идет о моем счастье, а ты тыкаешь меня носом в свою репутацию? 

– Эти сволочи… Им дай только повод зацепиться! Они зарубят Апекс на корню! 

Повисает тяжелое молчание, во время все в их теле, что может говорить, кричит в приступе ярости – глаза, брови, губы, морщины, руки и мечущаяся грудная клетка. 

– Сделаем все в самое ближайшее время. Я уже договорился – Лазарев сделает все сам.

Её губы снова дрожат, изгибаются полумесяцем вниз. Он смотрит, видит это, но продолжает:

– Никто не узнает.

Силы покидают в один миг, и вот она совсем расклеилась – вода бежит по её лицу, и она даже не пытается убирать её. Длинный, узкий коридор наполнен людьми, и нужно, чтобы никто из них даже ухом не повел. И те, кто просто проходят мимо, и те, кто знает их обоих или только его одного – никто из ныне живущих не должен знать, что она носит в себе опасность для его брака. Забавно, что опасным это стало именно сейчас, а не тогда, когда все началось. Белые стены, высокие потолки, бесконечные двери и нескончаемый поток людей. Все чаще кто-нибудь из прохожих поворачивает голову, чтобы удовлетворить свое любопытство – даже посреди больничного коридора откровенно плачущая женщина вызывает оторопь. 

Как же много людей…

– Я сама, – говорит она.

В первые несколько секунд они оба не верят тому, что сказано. Но потом женщина поднимает глаза и смотрит на него так, чтобы он поверил ей. Он не верит, а потому звучит идиотский вопрос:

– Что «сама»?

– Сама справлюсь.

– С чем? С абортом? Ты в своем уме?

– Я не буду делать аборт. 

Прозвучало тихо, но твердо, а оттого оглушительно громко – предупредительный выстрел в воздух. В его глазах сужаются зрачки, пальцы сплетаются в тугие кулаки.

– То есть, как – не будешь? 

– Вот так. 

И чем тише её голос, тем громче его мысли – кажется, еще немного – и все в этом гребаном коридоре услышат грохот его паники там, за ребрами. 

– Ты понимаешь, чем это для меня обернется?

– Ничем. О том, что ты таскаешься, и так все знают.

– Вот как? 

Мимо проходит кто-то и слегка толкает его в плечо. Он поворачивает голову и провожает удивленным взглядом какого-то старика в полосатой пижаме, затем его глаза снова возвращаются к ней:

– Так не получится.

– Почему? Ты же сам сказал – сделаем так, что никто не узнает. Не переживай, – её взгляд к тонким, торопливым пальцам и обратно к лицу человека, которого она когда-то любила, – я никому ничего не расскажу.

Он немо раскрывает рот, но в следующую секунду:

– Да ты хоть понимаешь, что будет, если… – слово «ребенок» никак ему не дается, – … если он будет похож на меня? Мой старший сын, как две капли…

– То есть, единственная вина человека, которые даже не успел родиться в том, что у него твои глаза?

Сначала он просто смотрит, моргая удивленными глазами, словно пытаясь передать ей послание азбукой Морзе, а затем лицо, которое она знает до мельчайших деталей, лицо, которому она говорила столько личного, близкого к телу, к душе, к самому сердцу, взрывается яростью – он пытается поймать её, загасить, спрятать, сломать, но она – сила и бьет через край. Он оскаливается, ощетинивается болью и страхом. Он шипит:

– Я сказал – ты сделаешь это!

Как же много людей. Хоть бы они все исчезли… 

 
Старуха смотрит на него – он почти не постарел. Тридцать пять ей было, когда она позволила ему раскурочить свою жизнь, а через неделю после её сорокового дня рождения, пять лет спустя он присылает эту чертову фотографию. Рука старухи забралась в карман юбки – за потрепанный уголок, средним и указательным пальцами. Она поднимает карточку на уровень глаз и смотрит. Тогда он прислал ей не фотографию – он прислал слова, которые задолжал. Она переворачивает фото – там мелкий, прыгающий по строчке, нервный и от того неровный почерк. И слова…

«Meum est vitium»

Жалкий трус. Латынь! Сказать на русском не хватило духа

«Я был не прав. Я – тварь! Прости меня. Бога ради, прости меня!!!»

Бога ради… Старуха ухмыляется – и это слова прожженного атеиста?

«Я все исправлю! Апекс!!! Он работает!!! Я все верну назад»

Вот и вернул. Старуха переворачивает фотографию, и её глаза медленно елозят по старому изображению – словно она видит его впервые, словно не было всех этих лет. Сейчас ей шестьдесят один, но ночь, когда был сделан снимок, она помнит так, словно вспышка фотографа только-только осветила её лицо. Старуха – не старуха вовсе, просто наплевала на себя, задолго до Апекса забросила свое тело, забыла, что в нем все еще теплится жизнь. И глухота её не старческая, а наследственная. И красота её смялась, как бумага, после того, как презрение к своей собственной трусости выжгло любовь к самой себе. Она смотрит на снимок – там мишура, шампанское, морщинки в уголках глаз, улыбки, которые невозможно сдержать и неделимую радость – радость на двоих. Её не спрячешь, не сыграешь – она проступает в румянце на щеках, в блеске глаз, смотрящих друг на друга. Тогда они были счастливы. Тогда она и не подозревала, что будет стоять над ним и хладнокровно рассматривать такое знакомое и такое чужое тело. Она давно простила его. Давно перестала нянчить боль, с которой он оставил её. А потом… потом он заставил её вспомнить снова, прислав эту чертову фотографию, с протухшими, никому уже не нужными, словами. Эгоист. Чертов сукин сын! Она смирилась, приняла и научилась с этим жить. Но эта редкостная мразь… Невысказанные слова должны сгорать в пламени нерешительности – раз и навсегда, в тот момент, когда не нашлось смелости их произнести! А не всплывать раздувшимся от разложения трупом спустя пять лет, когда уже ничего нельзя исправить! Хотя уже спустя неделю исправлять было нечего. От этого «прости» не стало легче – от этого «прости» захотелось повеситься. И вот тогда, чтобы не сойти с ума, она сделала несложные вычисления, нашла точку отсчета и принялась безжалостно уничтожать первопричину.

Старуха прошла в комнату и села на потертое, выцветшее кресло, где совсем недавно восседал Ряженый. Её глаза блуждали по телу холодно и равнодушно. А точка отсчета оказалась до смешного проста – самобичевание, всего лишь разновидность самолюбования. Вина, всего лишь жалкая попытка отыскать себе оправдания – снова и снова. И все те Красные, которых Марк выпустил… Его имя не резануло и обожгло. Она давно простила его. И себя.

А вот он себя не простил. И её не простил. И сожрал себя вместе со всем миром, окунув человечество в свою вину, макнув лицом в дерьмо обиды каждого человека на Земле. Боже мой, какое же это ужасное сочетание – гениальность без совести.

Он вздохнула. Исправить ошибку может только тот, кто её совершил.

Старуха поднялась на ноги, шагнула и опустилась на колени рядом с телом, тонкие, казалось бы, совершенно бессильные руки подцепили плечо, потянули вверх и перевернули тело на спину.

То, что она увидела, не удивило её. То, что она услышала, не стало новостью.

Что может произойти, если зажать кнопку Апекса и не отпускать?

Процесс переноса во времени застрянет на полпути к исходной точке.

С тихим щелчком Апекс, впаянный в его тело между двумя нижними ребрами, отщелкнул кнопку в исходное положение…

Что же может произойти, если источником энергии «А» станет что-то больше, сложнее, чем капля воды? Апекс захлебнется энергией «А», разорвет на составляющие источник, вывернет его наизнанку, вплетет в реальность человеческую сущность, расползется по миру, окутывая его прозрачным коконом одного единственного человека, выпуская на свет Божий его вину огромными Красными тварями, и вернет не одного, не двоих – он швырнет назад все человечество. Всем тем гениям, которые задумали решить свои проблемы за счет всего рода людского, огромная просьба – позаботьтесь о том, чтобы, умирая с Апексом в груди, упасть на спину, господа, дабы человечество не поперхнулось вашими ошибками и не утонуло в вашем дерьме по нелепой случайности или преступной халатности.

Мир вокруг вздрогнул, пошел рябью, завибрировал, словно сделал глубокий вдох. Углы комнаты начали осыпаться ворохом пикселей, стены расползаться трещинами, разлетаясь на составляющие – атомы рвут устоявшиеся связи, осыпаясь песком времени, возвращаясь к началу. Материя схлопывается, потоки частиц устремляются в обратном направлении, меняя полярность настоящего – прошлое становится будущим, будущее – несостоявшимся настоящим, а настоящее – всего лишь одной из вариаций, где…

… Вошь снова оказывается за рабочим столом, за пятнадцать минут до начала обеда. Она думает о квартальном отчете, о том, что ей придется поговорить со стажером на тему внимательности, а еще о том, что у неё задержка. Вошь улыбается – Бог знает, сколько они с мужем пытались зачать второго ребенка, и вот наконец-то.

…Тройка в юридической конторе несется по коридору с толстой папкой бумаг на подпись. Она опаздывает, она волнуется – вчера ночью у неё начался бурный роман с её холостым начальником, и все говорит о том, что одной ночью дело не закончится. Она семенит длинными ногами, затянутыми в узкую юбку, на высоких шпильках и со смущенной улыбкой на счастливом лице.

… Медный в парке со своей женой и дочерью – крохотным медно-рыжим солнышком, которое смеется до икоты и никак не может усидеть на месте. Она бегает вокруг родителей и пытается поймать солнечного зайчика.

…близнецы Отморозки, забирают из школы свою младшую сестру. Она спускается по ступенькам школьного крыльца, подбегает к братьям и берет их за руки – каждому по маленькой теплой ладошке и солнечной улыбке. Они смотрят на неё во все глаза, и просто не оторвать взгляды – в их руках самое нежное, самое ранимое создание на планете.

…Куцый только проснулся после ночной смены в баре. Он еще даже не умывался – он садится за стол, чтобы написать заявление на увольнение – вчера вечером ему позвонили из «АвтоВостока» и дали согласие на стажировку. Пока только помощником слесаря, но Куцый всю жизнь мечтал крутить гайки, и руки у него не из задницы, а потому у него нет ни единого сомнения, что он справится.

А Вобла… Вобла только-только обзавелась нервной трубкой и, плавая в амниотической жидкости, еще не догадывается, что там снаружи есть целый мир. Но краем сознания, тонкой гранью восприятия на уровне Божественной сути, она слушает, как решается её судьба – 17 сентября 2102 года. Родильный дом №2, отделение перинатального наблюдения…

***

17 сентября 2102 года. Родильный дом №2, отделение перинатального наблюдения.

Длинный коридор, светлые стены и высокий потолок – узкое русло, по которому струится поток людей, то гуще, то мельче, и в поток размеренного хода времени вклинивается его такой любимый, такой яростный голос:

– Я сказал – ты сделаешь это!

Он произносит эти слова и застывает – глаза становятся огромными, зрачок сужается, губы бледнеют и превращаются в тонкие полосы. Он оборачивается. Сколько людей! Монотонный гул человеческой болтовни. Она смотрит на него, оглядывается по сторонам, и в её глазах рождается тот же ужас – сколько людей! Память взрывает сердца, они заходятся в унисон, колотя ребра, забираясь под кадык – у него взмокли ладони, у неё подогнулись колени. Сколько людей! Они озираются по сторонам и не могут поверить глазам, ушам.

 
Вошь за столом вздрагивает и бледнеет – она оборачивается, она обводит взглядом коллег по работе за соседними столами. Сколько людей!

– Наталья Юрьевна, с вами все в порядке?

Вошь рассеянно кивает:

– Да, да…

Тройка резко тормозит, судорожно втягивает носом воздух – она затравленно оглядывается по сторонам, смотрит на проходящих мимо. Сколько людей!

– Аленка, привет!

Тройка вымученно улыбается и поднимает ледяную ладонь в знак приветствия.

Медный замолкает – улыбка сходит с его лица, кадык нервно дергается, глаза впиваются в дочь, в жену, в сидящих поблизости студентов медвуза, выбравшихся на солнышко на время обеденного перерыва. Сколько людей!

– Потапов, ты чего на людей уставился? – тихонько дергает его за рукав жена. Она смеется. – На маньяка похож. Прекрати немедленно.

Медный поворачивается, смотрит на неё огромными глазами и немо открывает рот.

Куцый стискивает зубы, сжимает кулаки – он вздрагивает, оглядывается, слышит гул за окном, резко поднимается со стула и подбегает к окну. Там медлительные, разморенные бабьим летом прохожие неспешно пересекают улицу, заходят в двери магазинов, выходят из аптек, встречают знакомых, останавливаются и улыбаются. Его пробивает дрожь, спина покрывается испариной. Сколько людей! Куцый – вон из спальни, в зал, где выбегает на балкон – летняя осень обнимает его тело, легкий ветер – прохладной нежностью – по разогретой коже, гам людских голосов поднимается в нагретый воздух. Он впивается руками в оконную раму застекленного балкона, перегибается вниз, втягивает носом – воздух! Настоящий, живой, подвижный, вкусный! Глаза бешено мечутся по улице по его ногами – он стискивает зубы, чтобы не заорать во всю глотку – люди! Люди!!! Беззаботно, бесцельно, радостно! Он поднимает глаза и смотрит на горизонт – там, с востока, клубится тяжелая, черная туча, закрывая собой плоское серое небо до самого горизонта. Сейчас грянет, рванет, польется! Господи…

Куцый разворачивается, оседает на пол и упирается спиной в мир за перегородкой его балкона – он стискивает зубы и рычит. В груди долбит молот, глотка клокочет, но он ничего не может с этим сделать – его сотрясает пережитый страх, его нещадно рвет на части память, его бьет в грудь надежда. Надежда на то, что все это ему не снится – мир за окном ожил, мир пошел в ногу со временем, мир разорвал замкнутую петлю. Он пытается поверить тому, о чем кричит его тело – ветер, запахи, звуки, дождь на горизонте… Парень трясется и тихо рычит, сквозь стиснутые зубы. Ну же! Верь, ублюдок! Верь, мать твою! Он щиплет себя за кожу, он бьет кулаком по полу – только бы не проснуться! За спиной гремит первый раскат грома – Куцый сжимается и рычит еще сильнее. Господи, если это шутка, если это новый круг ада, пожалуйста, прямо сейчас разбуди и докажи, что человечество слишком долго испытывало твое терпение, что дети твои так глупы малодушны, что ты бросил их навсегда. Господи, если ты слышишь, дай знак…

Новый раскат грома.

Он зажимает руками уши. Как понять, что есть истина, а что вымысел? За спиной – тихая, быстрая дробь начинающегося дождя. Он сильнее сжимает зубы. Как понять, что сейчас – бессмысленная пляска воспаленного воображения или реальность, слишком громкая, слишком навязчивая, слишком настоящая? В комнате раздается звонок мобильного, и после нескольких гудков включается автоответчик: «Вы позвонили по номеру +7… оставьте сообщение или перезвоните позднее», – затем щелчок, и женский голос воркует: «Кирюш, это мама. Перезвони мне…» Дробь становится быстрее и громче, звук дождя грохочет прямо по взвинченным нервам. Куцый пытается дышать. Это на правду не похоже, ведь последнее, что он помнит – лицо Воблы, ломающееся, как живая мозаика, впитывающее его глаза, нос, скулы, форму губ. Эти губы раскрываются – внутри тысячи мелких зубов, подобно зубцам циркулярной пилы. А затем его кровь фонтаном, пронзающая боль и пустота.

Последнее, что помнит Медный – сломанную ногу, потоки крови из своего тела, острые бритвы челюстей на своем теле, такое далекое, такое ослепительно-серое небо, и поднимающуюся к небесам красную волну.

Последнее, что помнят близнецы – сотни острых зубов, боль и облечение от чего-то зудящего в груди, которое вырвали с корнем.

Последнее, что помнит Тройка – огромные окна больницы, выходящие на внутренний двор, гибкие, бесформенные тела красных, ползающих внизу, словно мураши, свой истеричный вой, спрятанный в собственные ладони, и ясное, кристально-чистое понимание того, что вся это поездка – полная хрень. Медный был прав – здесь тоже нет жизни.

Последнее, что помнит Вошь – тонкий красный серп на запястье, разрастающийся набухающими каплями – они сползают по руке, льются по коже, оставляя тонкий ярко-красный след, капают на кафельный пол душевой, медленно ползут к сливному отверстию. Вошь смотрит на медленный ход капли и думает – все, что она есть, сейчас сольется в сливное отверстие, и больше от неё не останется ничего.

Каждому есть, что терять. Каждому, и это не зависит от пола, расы и места жительства – блестящее красное обвивает сердце каждого, отравляет, пуская бессилие по тонким венам. И не имеет особого значения, кто вы – бухгалтер, которая не смогла уберечь долгожданную беременность; помощник юриста, которая последний раз видела своего любовника захлебывающимся собственной кровью; старший лаборант, видевший имена своей жены и дочери в самых первых списках погибших, когда они еще велись; братья близнецы, один единственный раз опоздавшие в школу за своей младшей сестрой; бармен, который встретил любовь на исходе человеческой эры…

Каждому есть, что терять. Каждого грызет вина за свое бессилие.

Последнее, что помнит Лиза – бесконечное ожидание конца, который так затянулся, что она успела состариться. Она помнит свою тележку и скрип заднего колесика с правой стороны, когда она тянула лямку жизни по серым пустынным улицам, где не было никого, кто познал бы её истину – вина – всего лишь разновидность нарциссизма. Самобичевание есть самолюбование. Те, что выжили, бегали от Красных, пытались спасти свои шкуры, не понимая, что Красный – и есть вина. Вина, которая обзавелась своим телом, вина, которая шагнула в мир материального и обросла реальными контурами. Meum est vitium, которая вросла в тела людей, облюбовала сердца, обвила их своими щупальцами и пустилась по венам. Сочная, блестящая, красная… Поэтому они не видели её – Красные. Потому что она вины не чувствовала. Единожды поняв принцип, вы способны отыскать любую искомую переменную за мгновения, нужно лишь подобрать ключи. Вина – бесконечное желание истязать себя понапрасну. Себя и только себя, ведь невозможно испытывать чувство вины за кого-то другого. Поэтому это лишь разновидность, одна из граней доведенного до абсурда эгоизма. Кожаная плетка, кляп и «называй меня хозяйкой», но не для распущенного, пресытившегося банальным удовольствием тела – для вашей избалованной души. Если простить себя, если принять как должное невозможность возврата назад, согласится с тем, что нет истины, перестать мнить себя гласом Божьим и принять на веру свою НЕ исключительность, отбросить бесполезный мусор вашего эго, то останется суть – вина, самое бесполезное изобретение человечества. Плач по тому, что нельзя изменить.

И она запретила себе жалеть себя.

Здесь и сейчас, 17 сентября 2102 года, в коридоре роддома №2, когда время вернулось вспять, когда Вселенная, повернутая на равновесии, дает еще один шанс, она поднимает глаза и смотрит на него. Она говорит:

– Удачи тебе, Марк. И спасибо… за все.

Она разворачивается и идет по коридору к большим дверям, ведущим на первый этаж, а там, мимо приемного покоя в теплый сентябрьский день.


Послесловие 


Апекс оставил человечеству свое наследие – сто тысяч и одного человека. На всей планете к моменту, когда Ряженый слился с человеком, который так и не родился; когда Красные, наводнившие крохотную планету, вернулись к своему хозяину и снова стали тем, что они были – жадным, обезумевшим чувством вины; когда кнопка Апекса, заряженного не обычной водой, а человеческой смертью, вернулась в исходное положение, остались сто тысяч и один человек, носящие в себе память об Апексе.

Сто тысяч людей, которое помнили, как человечество чуть не сдохло под прессом meum est vitium. Они помнили все – начало, середину, конец. Они помнили людей, с которыми их свела судьба, жизнь, которую они возвращали на «ноль» и смерть – раз за разом, снова и снова. Они очнулись в новом старом мире, в эпохе, начавшейся заново, обезображенные знанием того, как все было на самом деле. И что делать с этим знанием?

Но Вселенная помешана на равновесии, верно?

А потому та оставшаяся единичка, тот сто первый человек…

 
– А у тебя здесь уютно.

Его голос – глухой и совсем тихий, будто бы сквозь несколько слоев ваты – он сверкает, искрится миллиардами осколков, бесконечностью слепых глаз. Темнота и невесомость баюкают меня – они делают мир глухим. Я ничего не отвечаю, я не могу говорить, я даже думать не могу – есть только тонкие ниточки ощущений, слабые отзвуки чувств, легкое марево полутонов воспоминаний. Они смешиваются, спаиваются и рождают ощущение чего-то знакомого, легкой рябью по прозрачной воде формирующихся нейронов – я его уже слышала.

– Тебя не будут резать. Можешь не бояться.

Где-то далеко, и в то же время близко – снаружи, но по стенкам моего мира, вибрацией по темной невесомости, струится музыка: «Под небом голубым, есть город золотой…» тихим, сладким, теплым голосом моей матери. 

Если бы могла, я бы улыбнулась, но сейчас и даже не могу воспринимать такие понятия, как «резать», «бояться». Но где-то в глубине нервной трубки сверкают первые электрические импульсы. Тень воспоминания об осколках закладывается в основу еще не рожденной девочки – преломление тьмы, танцующие искры света в острых гранях битого стекла. Она впитывает самыми первыми клетками своего будущего тела память о боли. Это как очень тихая мелодия, но слышишь ты её не ушами, а кожей – тонкая вибрация воспоминаний знакомого тембра:

– Я буду ждать тебя… 

 
Вселенная помешана на равновесии. Именно поэтому через пять лет после рождения дочери, поддавшись на уговоры Марка, мать маленькой Евы все же разрешит ей общаться с отцом. Мать не станет возражать и тогда, когда семилетняя Ева после занятий в школе будет бежать в лабораторию отца, чтобы слушать, впитывать и наблюдать. Затем она начнет задавать вопросы. Позже – помогать отцу. Они будут много общаться и он расскажет ей все о своём не рожденном ребенке – Апекс станет их секретом, ляжет в основу крепкой привязанности и по силе своей превзойдет любовь отца и дочери. Маленькая Ева впитает Апекс и найдет в нем что-то очень знакомое и родное – настолько близкое, что будет интуитивно понимать принцип его работы. Она и сама не будет знать, отчего её так влечет Апекс, отчего сама идея его существования превращает её в камертон – она вычитывает его в учебниках, она высматривает его в окружающем мире, она выслушивает в тихих разговорах отца с коллегами и лаборантами. Она будет искать Апекс везде, и не только потому, что это перестал делать отец, а потому что в Апексе есть что-то…

…серое, красное, гибкое, словно расплавленное стекло, с гранатовым полумесяцем губ и слепыми глазами – такое странное, такое притягательное.

Это одна из… нет! это главная причина почему…

 
17 мая 2137 года Апекс погрузил мир во мрак.
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